
        
            
                
            
        

    Annotation
Белые против красных. Красные – против белых. Всё спуталось, смешалось в этой дикой кровавой бойне.

Профессионального контрразведчика Гаранина экстренно вызвали в губернский отдел ЧК. Задачу ему ставил лично Дзержинский. Вглядываясь в глаза бывшего офицера царской армии, Железный Феликс понимал, что отправляет Гаранина на явную смерть, хотя ничтожный шанс на успех все-таки был.

Контрразведчику поручалось переодеться в форму поручика, под видом вестового генерала Вюртемберга проникнуть в расположение кадетского войска и передать командованию «секретный пакет» с дезинформацией.

Если кадеты клюнут на приманку, то красные смогут разбить их, а заодно и корпус Вюртемберга.

Лишь бы никто из белогвардейцев случайно не узнал в Гаранине сотрудника спецназа Дзержинского…

Чужой среди своих отправляется к своим, ставшими чужими.
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1 


В красной луже лежал белый офицер. Лошади с перекошенными и пустыми седлами проносились над ним, но пока ни одна его не задела. Перекрикивались всадники, роняли грубые слова вперемешку с матом:

– Живее давай! Да черт с ними… не догнать уж теперь! Коней ловите… оглядите трупы, может, жив еще кто.

Гаранин сознания не терял, не паниковал, в голове его вертелось: «По левой руке полоснул, чувствую точно. А вот досталось ли в бок? Спасибо тебе, Мирон, пометил меня щадяще, как и обещал. Комкор ему лично приказал на меня руку наложить, у остальных задание – меня не трогать, а вырубать мой эскорт. Бедолаги, переодетые в кадетскую форму, они кричали налетевшим чекистам: “Свои! Свои!„Они-то не предупреждены были о деле, им сказали сопроводить меня в стан белых, а там прикидываться, пока наши не придут… Пакет не замочить бы кровью, ради него все и начиналось».

Солнце от Гаранина заслонила высокая тень, и он почувствовал, как на щеку его упал клок пены, остро пахнущий лошадиным потом. Гаранин не вздрогнул, продолжая хранить хладнокровное сознание.

– Этот дышит! – раздалось над ним. – Поднять! Усадить его в седло, довезем к своим!

Гаранина обхватило разом несколько рук, кто-то ловко порол рукав его кителя и бинтовал руку. Гаранин застонал и медленно открыл глаза. Среди мелькавшей формы, амуниции и лошадиных крупов он увидел ротмистра в седле, от Гаранина не ускользнула деталь: награда за «Ледяной поход» на его груди. Ротмистр заметил открытые глаза раненого, громко спросил:

– Ваше имя? Ехать верхом сможете?

Гаранин ответил не сразу, изображая действительную потерю сознания:

– Я посыльный из корпуса Вюртемберга… мне велено доставить пакет… срочно… я готов ехать…

И Гаранин в подтверждение своих слов унял шатание в коленях, опершись на плечи помогавших ему солдат, встал ровно, но тут же пошатнулся.

– Скорее коня ему! – прогремел властный голос. – Красные с подмогой скачут обратно!

Гаранину подали чужую лошадь с забрызганной кровью попоной; поддерживаемый с боков и со спины, он неловко взвалил свое тело на седло, тяжело перекинул ногу. Вся кавалькада понеслась прочь. Гаранина поддерживали с обеих сторон двое верховых, он болтался, чувствуя боль в раненой руке. Обернувшись, заметил, что красные и вправду их настигают: постановка должна была проходить со всей правдоподобностью. Обругав себя за переигрывание, Гаранин приобрел твердость посадки, позабыл о боли и умело перехватил поводья здоровой рукой. Лошадь почуяла ловкое управление и шпоры Гаранина. Запаленным голосом он рявкнул сопровождавшим его:

– Отставить! Я сам!

На стороне белых глухо ударило четыре орудийных ствола, Гаранин обернулся: перед их преследователями выросли земляные султаны. Красный отряд с чувством облегчения перестал имитировать погоню и повернул к своим позициям.

Сопровождавшие Гаранина чуть разъехались в стороны, но не отстали, скакали по бокам. Они направили его в проход между узкой плетенкой из колючей проволоки, проехали по деревянным помостам, перекинутым над траншеями, две линии окопов, провели своего подопечного к брезентовой палатке, скрытой в неглубокой лощинке. У палатки уже толпился остальной конный отряд, «выручивший» Гаранина из переделки. Тут же стояли несколько офицеров, в аксельбантах, усах и с наградами за германскую войну.

Внезапно у Гаранина поплыло все перед глазами. «Должно быть, от потери крови…», – промелькнула мысль, он вынул из-за пазухи пакет, успел освободить ноги из стремян и повалился на бок. Ему подставили руки, он почти не ушибся, промолвил: «Срочное донесение!..» – и закрыл глаза.

Полностью он не отключился, слышал, что куда-то несут, укладывают, тщательно осматривают рану. Гаранин лежал, насторожившись и прислушиваясь: каждое слово, брошенное мимо, может пригодиться, продлить ему жизнь в этом враждебном лагере. Он ощутил, что его убрали с солнца, занесли в тень, возможно, в такую же брезентовую палатку, какую он видел в лощине. Но даже если так, двери в палатке были распахнуты, он слышал конское ржание, голоса проходивших мимо людей, пение беззаботной птахи, звон медицинских инструментов. С него аккуратно стянули китель и нижнее белье. Запахло йодом и спиртом, вновь его руку тревожили, но теперь по-иному, совсем не как на поле боя. Гаранин сразу понял: пальцы, ухаживающие за его раной, принадлежат женщине.

Он осторожно приоткрыл глаза, обычная милосердная сестра в белой наколке с красным крестом. Обычное лицо. Хотя… в нем мелькнуло что-то знакомое. Или просто показалось. Сестра обработала рану, стала наново ее бинтовать, заметила чужой взгляд на своем лице, без улыбки попросила:

– Не тревожьтесь, закрывайте ваши глазоньки, вам так будет легче.

Гаранин покорно опустил веки:

– Скажите, у меня только рука? Больше нет ран?

– Только ссадины на боку и спине. Опасного ничего нет.

Она доделала свою работу, накинула сверху него легкую простыню, оставив забинтованную руку не укрытой. Через время Гаранин вновь приоткрыл глаза, двух секунд хватило оценить обстановку: он и вправду лежал в палатке с незапахнутыми полами, на походной раскладной койке, в одиночестве. Ему дали покой, но не оставили без присмотра – в этом он был уверен. Из плюсов: рана незначительная, он в сознании и может контролировать обстановку вокруг себя. Минусов пока нет. Зато есть минутка вернуться во вчера, заново проанализировать весь путь и свою миссию.

 
…Гаранина срочно вызвали в губернский отдел ЧК, благо дорога от фронта была близкая, он поспел к нужному часу – совещание назначалось экстренное. Темная ночь окутала город, то и дело возникали из тьмы патрули, спрашивали пропуск. Тишина разламывалась от редкого собачьего лая на окраинах и тревожного цоканья подков по булыжнику мостовых.

Съехались начальники штабов от обоих корпусов, вся верхушка губернского и фронтового ЧК, товарищ Розенфельд и еще какое-то начальство. Розенфельд приступил к делу:

– По-хорошему, надо кое-кого дождаться, но не будем – дело срочное. Два часа назад в полосе фронта Казаченко в плен взят вестовой Вюртемберга с целым эскортом. У него ценный пакет.

На этих словах по присутствующим пробежало оживление. Розенфельд продолжал:

– Мы с вами – птицы стреляные, не должны терять голову. Любая информация оттуда, согласно директиве, воспринимается критически, не исключена диверсия. Но и не воспользоваться выпавшим шансом – значит проявить саботаж. Вюртемберг, мы все знаем, отрезан от телеграфа и любой связи на своем плацдарме, а поэтому я считаю возможным, что он выбрал именно такой способ сообщить о себе. В пакете информация о начале прорыва.

Розенфельд сделал паузу, ожидая нетерпеливых возгласов, но выскочек на совещании не было, все напряженно взирали на Розенфельда.

– Вюртемберг, как отрезанный ломоть, долго сидеть на своей плацдарме не может. Эвакуироваться с артиллерией, лазаретами и обозом – ему тоже не по силам, а весь понтонный парк мы у него уничтожили и отняли. Выход у него один – прорыв. В одиночку ему не выйти, а значит, нужен совместный удар всей кадетской армии в месте удара корпуса Вюртемберга, чтобы они вышли друг другу навстречу. И вот он задумал сложную схему. Посылает вестового, но мало того, что в пакете расписана вся диспозиция прорыва, назначены день и час, на случай если вестовой попадет к нам, вестовому в устной форме велено передать: завтра в полночь, от кадетской армии будет подтверждающий знак – две зеленые ракеты с полуминутным перерывом между ними. С плацдарма этих ракет не видно, но через линию фронта будет послан специальный наблюдатель. Он эти ракеты должен засечь и принести Вюртембергу весть: все в порядке, вестовой достиг своей цели, можно проводить операцию. Схема сложная, но оправданная.

– Товарищ Розенфельд, – поднял руку Гаранин, – разрешите уточнение: нельзя ли услышать обстоятельства того, как попал вестовой Вюртемберга в ваши руки?

– Твой интерес понятен, товарищ Гаранин, надеешься в деталях усмотреть подлинность сообщения или его намеренную обманку. Может, Вюртембергу и удастся незаметно послать со своего плацдарма одинокого наблюдателя за зелеными ракетами, только не конный разъезд в пять человек. Они, выезжая, надеялись на темноту ночи, но она их не спасла. Наша разведка дала им отъехать подальше от своих передовых пикетов, и всех взяли без шума, а самого вестового удалось взять живым, хоть и помятым.

– Можно ли увидеть вестового? – интересовался Гаранин. – Я бы попытался определить степень его фанатичности, преданности Белому движению, из этого следует выводить правдивость слов вестового по поводу условного знака с зелеными ракетами…

– Это слишком долгий процесс, товарищ Гаранин, – оборвал его Розенфельд. – Мы знаем твои выдающиеся способности психоанализа, но ты сюда вызван по другому поводу. Если бы ты, Гаранин, согласился взять на себя роль этого самого вестового и доставить пакет по назначению… Мы имеем возможность выманить Вюртемберга с укрепленных позиций и разделаться с этим его опротивевшим плацдармом, а также нанести ошеломляющий удар основному кадетскому войску… Подумай, Гаранин. Риск велик, но и польза от твоей работы несоизмеримо велика.

Гаранин размышлял не более полсекунды, он поднялся со стула:

– Прикажете остаться в логове белых после исполнения задания?

– Твоя главная миссия: заставить кадетов верить в удар Вюртемберга и выманить их ему навстречу, под наш кулак. Если это удастся – тебе там делать нечего, можешь смело бежать и где-нибудь затаиться до нашего подхода.

Вскочил с места Казаченко:

– Имею слово, товарищ Розенфельд! По-моему, сил у нас недостаточно, чтоб одновременно встречать корпус Вюртемберга и засаду устраивать идущим ему на подмогу основным войскам. Не лучше ли быстренько переделать содержание пакета: им отпишем наступление в такой-то день, а Вюртемберг ударит в другое число, не с ними заодно.

– Глупо, товарищ Казаченко! – резко осадил его Розенфельд. – Во-первых, у нас нет времени переделывать пакет – каллиграфист попросту не успеет. Во-вторых, до плацдарма не такое уж и большое расстояние. По-твоему, Вюртемберг услышит, как в бой пошли основные кадетские войска, и не смекнет, что план его разгадан? Нет, пакет нам переделывать не с руки, бить – так одним махом обоих. А дополнительных сил затребуем…

Розенфельда перебил скрежет распахнувшихся железных ворот, и Гаранин с высоты собственного роста увидел через окно внутренний двор ЧК, освещенный двумя фарами. Автомобиля Гаранин не разглядел, но представил, что он черный, с поднятой крышей, продолговатый и зловещий, как и человек, который в нем ездил.

В начале германской войны Гаранину повезло увидеть живого Нестерова. Это был легкий и подвижный человек, своей стремительной походкой похожий на крылатую машину. Перед самой революцией в окрестностях Могилева он видел неповоротливый гибрид: авто, где вместо передних колес были санные полозья. Гибрид скользил по снегу, плохо управлялся и часто буксовал. На нем возили Николая Романова – в ту пору главнокомандующего армией. Год назад Гаранин увидел знаменитый эшелон «кочегара революции» Троцкого: весь закованный в броню, ощетиненный орудиями и пулеметами, с мощной радиостанцией, ловившей свежие новости со всего мира и тут же печатавшей их в походной типографии, с автомобилем в вагоне-гараже и цистерной для бензина, с внутренним телефоном и вагоном-баней, с толпами затянутых в красную кожу бойцов. На них все было красное и кожаное, даже буденовки и ремни, словно только что они вышли из кочегарок, растопленных в преисподней.

У автомобиля, въехавшего во двор губернской ЧК, не было никакой помпы, но тут и задача требовалась другая. Гаранин не видел отворившихся дверец авто и выходящего оттуда человека, не слышал притворенной за его спиной двери с черной лестницы, но чувствовал, что прибывший пассажир уже поднимается к ним на второй этаж, а потому не спешил садиться и не тревожил Розенфельда новыми вопросами. Дверь в кабинет скрипнула, участники совещания вскочили. Вошел худой и длинный человек с острой полуседой бородкой, колким холодным взглядом. Он молниеносно окинул им совещание, велел всем садиться. Гаранин продолжил стоять. Вновь прибывший подошел к нему вплотную.

– Феликс Эдмундович, это наш лучший разведчик, – представил подоспевший Розенфельд. – С положением ознакомлен, на фронте уже давно…

– Служили в царской контрразведке? – перебил Железный Феликс Розенфельда, обращаясь напрямую к Гаранину.

– От начала войны до подписания Брестского мира, – молниеносно среагировал Гаранин.

Собеседник прожигал его взглядом:

– Это похвально. Я склонен полагать, что вы ценный сотрудник. Ваши мотивы?

Тут Гаранин растерялся, не вполне понимая суть вопроса. Собеседник помог ему:

– Почему вы пошли с нами? Ведь ваши все по ту сторону.

– Вовсе нет, Феликс Эдмундович, – сказал Гаранин и почувствовал, что у него пересыхает во рту. – Среди военспецов полно бывших офицеров…

Гаранин хотел перечислять громкие фамилии на службе у советской власти, и без того известные Железному Феликсу, затем вспомнил свои мотивы, толкнувшие его после революции в рабоче-крестьянскую армию, мысли бежали вскачь, но собеседник его внезапно развернул на лице приятную улыбку:

– Вы славный сотрудник, я вижу это по вашей искренности. Извините, что забрал у вас несколько минут времени, ведь еще нужно подогнать форму. Как вам кажется: успеете до рассвета попасть к ним?

– Не уверен. Вы сами сказали про мелочи с формой и прочее, а еще к фронту надо и там, по местности.

– Что будете отвечать, если вам не поверят? – резал Железный Феликс словами, как бритвой.

– Скажу, что наш пикет заплутал во тьме, пережидали день в плавнях, дожидались темноты и теперь…

– Вы невнимательны, товарищ контрразведчик, – лукаво улыбался собеседник. – Вам надо попасть к белым до сегодняшней полуночи, чтобы предупредить о двух зеленых ракетах, иначе поход ваш будет напрасным. Поэтому придется идти к ним белым днем.

– Я готов. Плана у меня нет, но надеюсь на свой опыт.

Железный Феликс приподнял удивленно брови. Вступился Розенфельд:

– Товарищ Гаранин имеет образование, знает два европейских языка и, согласно старому режиму, обучен манерам.

– Отряд для поимки вестового Гаранина и его эскорта готов? – снова перебил Розенфельда резкий голос.

– Все превосходные наездники и верные чекисты. Предупреждены, что придется рубить своих, но рука у всех твердая – не дрогнет, – сурово докладывал Розенфельд.

Железный Феликс заглянул глубоко в глаза Гаранину и протянул ему ладонь:

– Не теряйте времени, товарищ Гаранин. И мы его терять не будем: с начальниками штабов немедленно приступаем к разработке операции. Я верю в ваш успех.

Гаранин уходил гулким коридором, чувствуя в своей руке горячее пожатие. Комкор шел по левую руку, монотонно втолковывал:

– Мирошку я предупредил, он обещал тебя лично приголубить. Память, сказал, оставлю Гаранину на всю жизнь, но аккуратненькую. Их отряд уже выехал, будет ждать вас у Волчьей пади, там к кадетским позициям близко, должны вас заметить и на помощь прийти. Не будут же они сидеть, когда у них на глазах целый эскорт вырубают?

В предрассветных сумерках Гаранин с переодетым в форму белых эскортом, набранным из ничего не подозревавших лапотных мужиков, пробирался плавнями к фронту. Солнце приоткрыло свой край, когда они приблизились к неширокой промоине, впадавшей в заболоченное русло. «Волчья падь», – догадался Гаранин и щелкнул внутри себя тумблером, будто провернул выключатель потолочной лампы: сделался холодным и собранным. Чекисты бесшумно вывернули из пади, бешено разгоняя коней. Лица несчастных мужиков, переодетых в кадетскую форму, передернуло ужасом.
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Гаранин лежал в палатке, чувствительный к любому звуку, шагу и движению. Он давно распознал за стенкой мерные шаги часового, оставленного для охраны Гаранина, слушал, сколько пронеслось верховых в одну сторону и сколько вернулось в другую, к нему долетало ленивое лягушечье кваканье, и он понял, что его не потащили далеко от позиций – плавни и болото рядом. Ветром принесло запах пшенной каши, дело шло к обеду. По неутрамбованной, покрытой травой земле подъехала фурманка. Ездовой или человек, сидевший в ней, негромко спросил:

– Аннушка, в город едете?

Из-за стенки соседней палатки приглушенно раздалось:

– Да, Осип, смена моя кончилась, погоди немного – собираюсь.

Через минуту зашелестела полотняная сторона палатки, веревочный хлястик ударился о стенку, зашуршало платья, колеблемое стремительными шагами. Гаранин решился приоткрыть глаза, но опоздал, в распахнутых «дверях» его палатки мелькнул лишь черный подол с белым кружевом по краю и послевкусием пронеслось вслед за подолом облако духов. Невидимый Осип чмокнул губами, будто поцеловал кого-то, тронул лошадиные бока вожжами; фурманка, скрипнув разъезженными осями, удалилась.

Долго вокруг палатки ничего не происходило, и Гаранин мог позволить себе дремать вполглаза, восполняя усталость бессонной ночи. Потом что-то гулко ударило в землю, Гаранин определил: бросили тяжесть или неаккуратно ее опустили. За стеной негромкие голоса:

– Фух, давай передохнем немного.

– Поручик Квитков будут ругаться.

– А черт с ним, он отходчивый.

– Не скажи. Я видел, как он самолично одного бедолагу порол.

– Красного небось.

– Да нет, нашего. Правда, у него листовку красную нашли.

– Тогда понятно. Квитков красных с дерьмом бы съел, истый зверь.

– Озвереешь тут, когда родного брата в паровозной топке сожгли.

– А кто сжег-то?

– Знамо дело – красные.

– А ты видел? В семнадцатом все красными были, когда с фронта бёгли. Мы и сами, помнишь?..

– Тихо ты! Поднимай… Живее, поднимай ее. Пошли.

Гаранин думал: «Уж не тот ли это Квитков, что в третьем полку служил? После перемирия я его не видел».

Зимой семнадцатого года многие офицеры оставили окопы и рванули по домам вместе с солдатами. Гаранин же остался до конца, сам не зная, чего он ждет от всей этой волокиты. Встретил Розенфельда в окопах. Они бродили тогда, черные кожаные комиссары, накануне февральского наступления немцев, уговаривали всех засевших в окопах переходить к ним на службу. Гаранина приняли в ЧК, увезли под Петроград, а спустя неделю он узнал, что фронта не существует, германская железная машина рванула через оставленные русскими войсками позиции, заняла все вплоть до Пскова, Нарвы и Смоленска. Гаранину не хотелось жить, тем более продолжать службу. Розенфельд сказал, что именно в этом спасение. Сам Розенфельд и люди, что его окружали, были единственной силой тогда, кому Гаранин поверил. В них чувствовалась хоть какая-то воля к сопротивлению, и именно они уберегли Гаранина от самоубийства.

Он не проходил обряд крещения, как многие из его коллег, которых водили в темные петроградские подвалы умыть свои руки кровью контры, ему поверили и так. В ЧК ценились кадры с фронтовым опытом, ими, можно сказать, дорожили, а потому и не устраивали для них своеобразных обрядов посвящения в расстрельных подвалах.

Гаранин знал о темных застенках. Поначалу ему было мерзко и противно, потом он стал ругать себя «чистоплюем», а через неделю-другую сказал себе: «Если бы у Николая Романова были такие вот опричники в чертовой коже, никогда бы Родзянки с Милюковыми не устроили Февраль». И он убедил себя, что каждый важен на своем месте.

От коротких воспоминаний Гаранина вернули в реальность чьи-то шаги. Часовой за стенкой палатки спросил:

– Ты к нему?

– Велено к начальству доставить, – ответил пришедший.

Гаранин не стал ждать, когда в палатку войдут и станут приводить его в чувства – открыл глаза, сел на складной койке. Вошел конвойный:

– Приказано сопроводить вас к господину полковнику.

Гаранин устало провел здоровой рукой по лицу, стал натягивать сапоги. Штабная палатка была в двух сотнях саженей от лазарета, полотняные двери ее также были распахнуты, позволяя залетать внутрь прохладному ветерку. Офицеров в ней на этот раз было меньше, чем при первом появлении здесь Гаранина. За столом сидел седоусый полковник с широкой проплешиной посередине лба, слева от него – тот самый ротмистр, «спасший» со своим отрядом Гаранина, а справа – неизвестный молодой поручик с такой же наградой на черно-оранжевой ленте, как и у ротмистра.

– Вестовой генерала Вюртемберга, поручик Гаранин! – свел каблуки вместе и приложил пальцы к козырьку вошедший Гаранин.

Лицо его при этом ненаигранно исказилось: от отвык от козыряния и резкое движение стрельнуло в раненую руку.

– Как ваша рана, поручик? – участливо спросил старший по чину из бывших в палатке офицеров.

– Уже лучше, господин полковник. Ваши медики оказали мне помощь.

– Скажите мне, поручик: как долго вы состоите у Вюртемберга в качестве вестового? – совсем невраждебно спросил полковник, но Гаранин внутренне насторожился.

В голове его не было лихорадки, мысли проносились молниеносно: «Вюртемберг всего лишь две недели как оторван от них. Всех офицеров корпуса Вюртемберга они знали если не в лицо, то уж пофамильно – наверняка, ведь у них сохранились списки… Я приплыл к Вюртембергу с другого берега из иной белой армии? Но зачем? С каким заданием? И для чего именно меня Вюртемберг послал сюда?»

Молчание длилось не более пяти секунд, и молодой поручик не вытерпел, сорвался с места:

– А-а-а, спекся, красная собака!

Он стремительно подбежал вплотную к Гаранину, полковник быстро одернул его:

– Поручик Квитков! Вернитесь на место!

Гаранин продолжал смотреть впереди себя, на Квиткова не повернул даже взгляда, лицо сохранял холодным. Квитков слышал приказ, но не спешил его выполнять, испепеляя Гаранина яростными глазами. Ротмистр поднялся на ноги, любезно взял молодого поручика под руки и отвел к стулу.

– Так я жду, господин поручик, – напомнил о своем вопросе полковник.

Гаранин знал истинную фамилию вестового, и он не назвался ею по понятным причинам: в войске, куда он направлялся, несомненно, были люди, знавшие подлинного вестового лично.

– Поручик Мякишев, бывший вестовой генерала, погиб третьего дня в стычке с конным разъездом красных при попытке доставить пакет от генерала Вюртемберга. Его тело вместе с пакетом привезли на лошади уцелевшие люди эскорта. Именно с тем пакетом, что доставлен сегодня мною вам, господин полковник. Не знаю, осталась ли на пакете моя кровь, но кровью покойного Мякишева испачкан угол конверта. Таким образом, я на должности вестового генерала Вюртемберга состою всего два дня.

Полковник переглянулся с подчиненными, выдержал на допрашиваемом долгий взгляд и осведомился:

– А отчего, поручик, в наших армейских списках нет вашей фамилии?

– Ее там по определению не может быть, господин полковник. Я попал в корпус генерала Вюртемберга только две недели назад.

Троица, сидевшая за столом, вновь переглянулась и даже обмолвилась парой тихих слов. Полковник снова сдержанно спросил:

– Вы позволите нам узнать способ своего попадания к Вюртембергу? Ведь не секрет, что его корпус сидит на плацдарме, отрезанный водой и красными частями, без всякой связи с нашими войсками. Так откуда вы прибыли к нему и с какой целью?

Гаранин не изменил ни холодного своего голоса, ни устремленного вперед взгляда:

– Я не прибывал к корпусу, это корпус прибыл ко мне.

Лицо полковника покрыла нервная дрожь, он презрительно оттопырил нижнюю губу и уже не таким ровным голосом проворчал:

– Потрудитесь объяснить: что это за высокопарный слог? Что ваши ребусы означают?

– Это весьма долгая история, господин полковник, – загадочно произнес Гаранин.

– Верьте мне, у нас есть на это время, – теряя остатки самообладания, выдавил из себя полковник.

– Положение генерала Вюртемберга и доставленный мною пакет подсказывают мне, что времени у нас всех не так уж и много, – стоял на своем хладнокровный Гаранин.

– Не лезьте не в свое дело, так называемый поручик! – разгневался полковник. – Отвечайте на вопрос, или к вам примут иные методы воздействия!

– Как вам будет угодно, – согласился Гаранин. – Я жил в Губернске, что в тридцати верстах отсюда, с тех пор как покинул германский фронт. Там у меня оставались родители, и это единственное место, где меня ждали с войны. Я слышал о рейде генерала Корнилова и хотел еще в ноябре семнадцатого идти за ним, по его горячим следам, куда бы он ни повел наше малое войско. Но родители мои за время войны заметно одряхлели, я не мог бросить их одних, а потому остался ухаживать за ними.

– Прекратите нести чепуху, иначе я сделаю вывод, что вы нас специально запутываете! – угрожал полковник. – Какая связь между вашими родителями и генералом Вюртембергом?

– Я стараюсь наиболее подробно ответить на ваш вопрос: как генерал Вюртемберг нашел меня, а не я его, господин полковник, – без оправдательных ноток в голосе говорил Гаранин. – Позвольте я продолжу… Зиму с восемнадцатого на девятнадцатый год мои родители не пережили и тем самым развязали мне руки. С весны я наблюдаю за продвижением добровольческой армии и жду с ней встречи. Когда слухи о продвижении фронта достигли Губернска, я покинул город и поселился на Осетровом хуторе. Переходить линию фронта для меня казалось неоправданно опасным, поэтому я поселился там, ожидая, когда фронт пересечет этот самый Осетров хутор. Успешное форсирование корпусом Вюртемберга реки позволило мне дождаться его войск. Вот, вкратце, моя история.

Ротмистр, давно догадавшийся, в чем смысл окончания этого рассказа, заготовил вопрос:

– И как же генерал Вюртемберг доверил вам такую ответственную должность и свое важное послание? Ведь, по вашим словам, он знает вас едва две недели.

– Вовсе нет, – снова бесстрастно отвечал Гаранин, – я не говорил, что знаю генерала только две недели. Я сказал, что встретил его две недели назад, когда он отвоевал плацдарм с Осетровым хутором, но знаю я его гораздо дольше. Я был в его подчинении одно время, на Юго-Западном, в середине пятнадцатого года.

Трое офицеров проникались задумчивостью, в лицах полковника и ротмистра даже мелькнуло слабое доверие. Гаранин вновь перебирал в памяти подробности из послужного списка Вюртемберга, любая мелочь могла сыграть на пользу, выстроить еще одну ступеньку из могильной ямы, маячившей перед Гараниным все это время.

– Вы вскрывали пакет? – наконец спросил полковник.

– Я не имел такого приказа, господин полковник. Но у меня есть устный приказ от генерала Вюртемберга, который я должен передать лично полковнику Новоселову.

Полковник нервно привстал:

– Передавайте, поручик… Этих людей можете не опасаться… Ну же! Я жду!

Гаранин выдержал паузу, показывая свою принципиальность и верность отданному начальством приказу, и, любуясь волнением Новоселова, вымолвил:

– В случае если мне удастся доставить вам пакет, то в подтверждение полученных вами сведений, содержащихся в нем, вам следует сегодня в полночь выпустить две зеленые ракеты с полуминутной паузой. От генерала Вюртемберга будет отправлен посыльный, чтобы наблюдать эти ракеты и сообщить о них генералу.

Новоселов схватил со стола карандаш и четвертушку бумаги, торопливо черкнул на ней не более пяти слов, тихо и отрывисто выговаривая:

– Митя, скачи в штаб армии, пулей! Доставь это и передай на словах все, что здесь слышал.

Гаранин, понимая важность момента, успел сказать:

– Простите поручик, я слышал, ваша фамилия Квитков. Валерий Михайлович Квитков не родственник ли вам?

Поручик замер:

– Это мой… старший брат…

– Я служил с ним недолго в одном полку.

– Некогда, поручик, предаваться ностальгии! – набросился на Гаранина полковник. – После, после! Митя – скачи!

Ошарашенный Квитков вынесся прочь, на ходу фуражкой задел откинутый полотняный край, и тот захлопнулся, окунув внутренность палатки в полутьму.


3 


В этой полутьме Гаранин успел заметить, как сидевший ротмистр решительно приподнялся и хотел что-то спросить у него, но сам же себя быстро одернул и опустился снова на раскладной стул. Гаранину стало абсолютно ясно, что ротмистр не передумал задавать вопрос, а всего лишь отложил его до более удобного случая, и Гаранин запомнил это.

Полковник протянул руку:

– Итак, поручик…

– Гаранин, – напомнил тот.

У полковника оказалась мягкая рука, как у всех проведших жизнь в неге людей:

– Рад знакомству, господин Гаранин. Меня вы знаете, а это ротмистр Сабуров.

Ротмистр снова приподнялся, рука его оказалась крепкой, он жал ладонь Гаранина, словно проверяя: «А ну-ка, на самом деле ты Гаранин? За кого вы нас держите, товарищ Гаранин? Лучше сразу скажите, кто вы есть». Вслух же он говорил об ином:

– Вам, должно быть, необходимо в госпиталь? Он здесь, неподалеку, в городе. Вы позволите, господин полковник, сопроводить поручика?

Не дав распахнуть полковнику рта, Гаранин выпалил:

– Я бы хотел сообщить господину полковнику ряд нужных сведений, они необходимы для будущей операции.

– Разумеется, разумеется, поручик, – заторопился полковник, бросив недовольный взгляд на Сабурова. Он сам не намеревался отпускать Гаранина столь быстро.

Новоселов слушал поручика с вниманием, делал беглые записи в блокноте, постоянно сверялся с картой. Гаранин рассказывал все, о чем знала разведка и что успел рассказать плененный Мякишев, мелочи додумывал сам и непрестанно следил за пытливым взглядом Сабурова. «А это сложный игрок, – размышлял он, – или хочет таким казаться… Возможно, он не умнее Новоселова».

Стараясь особо не давить на жалость, Гаранин сообщил о бедственной обстановке отрезанного на плацдарме корпуса, о тяжелом положении раненых, о каждодневных обстрелах и потерях. Полковник выслушал Гаранина, провел рукой по лысеющему лбу:

– Давайте поступим так. Вам, поручик, несомненно, нужны силы и отдых. Вы отправитесь в госпиталь, но только до вечера. Вечером соберутся начальники подразделений, и мы проведем совещание. Вы сами расскажете обо всем, и, думаю, в штабе к этому моменту примут решение: соглашаться с диспозицией Вюртемберга или нет.

– Разрешите, господин полковник, еще один уточняющий момент прояснить у поручика Гаранина, – вмешался Сабуров.

Полковник кивнул.

– Разведчик, посланный Вюртембергом, допустим, сможет увидеть наше согласие на операцию в виде двух зеленых ракет. Как мы убедимся, что он нас увидел? Может, от него будет какой-то знак?

Этот вопрос обсуждался еще на заседании в губернском ЧК. Предлагали в ответ на зеленые ракеты пустить одну красную (якобы разведчик ее запустит) или откликнуться филином, но решили не усложнять и так многослойную схему знаков и все оставить как есть. Гаранин ответил:

– Генерал Вюртемберг тоже долго размышлял над этим вопросом, но в штабе пришли к выводу, что любой отклик со стороны разведчика выдаст его. Поэтому разведчик будет сохранять молчание, а мы уповать на нашу общую удачу и Господа Бога.

Заканчивая свои слова, Гаранин едва заметно пошатнулся и схватился за угол стола, сохраняя равновесие.

– Вам дурно, поручик? – обеспокоился Новоселов. – Присядьте. Велеть принести чаю?

– Не стоит, господин полковник, не беспокойтесь, – снова встал ровно Гаранин.

– Ротмистр, сопроводите поручика в госпиталь и сами оставайтесь в городе до вечера.

Пока Сабуров выходил отдать распоряжение о лошадях, полковник еще успел заверить Гаранина:

– Мне верится: штаб решит в пользу дела. Нельзя оставлять Вюртемберга с его корпусом на заклание, это может сильно навредить всему фронту.

Гаранин выходил из палатки приободренным, на лошадь взобрался почти без посторонней помощи. Они ехали с ротмистром через лагерь, и Гаранин делал вид, что не старается приметить ту или иную особенность, хотя успевал ставить зарубки в памяти о прорытых в стенках лощины капонирах, складах для артиллерийского боезапаса или стрельнуть глазами по разорванным ботинкам и плохому обмундированию многих встречных солдат. Гаранину удавалось делать наблюдения незаметно, он наверняка знал про это, но какую-то игру вел и Сабуров. Он резким окриком остановил встречного бойца, соскочил с лошади, ухватил солдата пальцами за шею и стал пригибать его голову к земле:

– Ну ты, морда, опусти бельма свои, полюбуйся хоть. В чем штаны изгвазданы? Из ботинка когти торчат! Мне, что ли, брать дратву да залатывать? Обмотка рассупонилась… Совсем руки отсохли? Так я тебя выучу!

Остальные солдаты замирали, в удивлении выпучивали, согласно словарю Сабурова, «бельма». Да и сам Гаранин видел, что ротмистр занимается несвойственным ему делом, ругаться у него получалось плохо, можно даже сказать – неловко. «О, да вы, господин ротмистр, надумали меня экзаменовать? Проверить, силен ли во мне “пролетарский„дух? Что ж, посмотрим, кто кого», – думал Гаранин и вслух произнес:

– Сходи, падаль, на плацдарм к Вюртембергу. Мы там уже с голоду дохнем и то себя так не распустили.

Сабуров отпустил бойца, нервно достал из кармана платок и вытер пальцы. Гаранин заметил на тонкой белой шее солдата красные следы от крепких пальцев, да и сам солдат оказался сущим мальчонкой, быть может, вчерашним гимназистом, отданным в войска папашей-патриотом. Он глядел набрякшими влагой глазами, поджимал обиженно губу и прерывисто дышал, едва сдерживаясь, чтоб не разрыдаться. Гаранин успел оглядеть других замерших здесь же солдат: вчерашние крестьяне, оторванные от земли, просидевшие три года в окопах на германском фронте. Битые, клятые, мятые. Кто-то смотрел на мальчика с покрасневшей шеей презрительно, чуть ли не с отвращением, другие оглядывали Сабурова с плохо скрываемой ненавистью.

– Что таращишься, сволочь? – остаточным жаром вспыхнул он и подступил к ближнему солдату. – Забыл, как глядеть нужно?

– Никак нет, ваше благородие. Помню! – стал во фронт боец.

Сабуров скомкал платок и бросил в пыль. Взлетев на лошадь, он было тронул ее рысцой, но тут же опомнился, оглянулся на отставшего Гаранина, осадил ход. Гаранин не спеша догнал его, едва растворяя угол рта, выдавил:

– Каков подленыш этот русский мужик, ни дня без плетки не выдержит.

– Вы тоже заметили, поручик?.. – ерзал в седле Сабуров и, скрывая свою неловкость, не вполне уместно поинтересовался:

– Как ваше имя, кстати?

«Актерского мастерства в тебе маловато, ты лучше за этот игральный столик не садись», – делал выводы Гаранин, отвечая Сабурову:

– Глеб Сергеевич меня зовут. А вас?

– А я – Сергей Глебович, – с улыбкой ответил Сабуров.

«О, да мы еще способны шутить после такого нервного потрясения! – с восторгом отметил Гаранин. – Намекаете на мою фантомность и выдуманное имя, господин Сабуров? Или это у вас такая защитная реакция?»

– Я бы хотел услышать подлинное имя, – со всей серьезностью сказал Гаранин и тем снова поставил собеседника в неудобное положение.

Сабуров назвался Климентием Константиновичем.

Гаранин приподнял в изумлении брови:

– Да у вас имя, как у красного командарма! – И тут же озарил спутника улыбкой: – Не обижайтесь за сравнение, я ведь тоже пытаюсь шутить.

– Это больше, чем шутка, господин Гаранин, – всерьез обиделся Сабуров.

Глеб тронул бока своей лошади шпорами, выдвинулся на полкорпуса вперед и перегородил путь ротмистру. Приложив раненую и здоровую руки к груди он вымолвил:

– Я прошу у вас прошения, Клим. Моя шутка нелепа.

Сабуров смерил его глазами, тщательно пряча во взгляде презрение, объехав лошадь Гаранина и продолжая путь.

– И где вы только нахватались этой… нелепости? – долго подбирал он нужное слово.

– В стране победившего хама, – ни на секунду не задумался над ответом Гаранин.

Из его интонации следовал только один вывод: «С волками жить – по-волчьи выть». Это была универсальная отмычка к любым вопросам и недоразумениям, о которые так или иначе предстояло спотыкаться Гаранину на протяжении своей миссии.

– Мне тоже повезло пожить в этой удивительной стране, – в голосе Сабурова чувствовалась издевка, смешанная с нотками теплой доверительности. – Я, как и вы, после фронта был вынужден отправиться в родительское гнездо, но прожил там недолго: как только весной восемнадцатого услышал про освобожденный Дон – перевез стариков туда. Ох, каких мучений стоила нам дорога…

Гаранин ехал рядом с ротмистром, иногда поглядывал в его сторону, без скрытности пытался заглянуть в лицо, как это бывает в приятельской беседе. Он ждал продолжения этой беседы, подбирал корректные слова для расспросов, но быстро одернул себя: «Ему эта тема неприятна, попытайся найти более теплую».

– Вы, Климентий, в германскую на каком фронте служили?

– На Северном. Два года из-под Риги не вылазил.

«Черт возьми, судя по ответу, он и войну не намерен вспоминать. А может, оставить его? Замолчать, и все. Похоже, ротмистр переваривает недавние дела своих рук».

Внутри у Сабурова действительно проворачивалась одна и та же картинка: бледное лицо мальчишки, готового заплакать и красные следы на его шее. Гаранин ошибся в одном: Сабуров любил вспоминать ту, «настоящую», войну. Она стала все чаще проявляться в его душе, особенно теперь, когда шла война нынешняя. О германской войне думалось с теплотой и любовью, затерлось все мерзкое и нехорошее, чем был недоволен загнанный современной войной в окопы он – кавалерийский офицер, к этим самым окопам не приспособленный и в них совершенно бесполезный. Тогда война казалась дрянной, позиционной и даже братоубийственной. Но теперь, Сабуров в этом разобрался, она была настоящей, с подлинным, невыдуманным врагом. А нынешнего врага, хоть он и победивший хам, можно будет сломить по-иному. Сабуров даже считал, что можно поддаться, сложить оружие, и пусть хам победит до конца и перестанет литься русская кровь… Но потом, когда оружия ни у кого не останется, он верил, что хама можно будет задавить своим интеллектом, ученостью, здравым смыслом, в конце концов.

Когда он робко попытался намекнуть в офицерской компании про свою теорию, – его засмеяли: «А куда же вы денете чистки? Вы что-нибудь слышали, господин Сабуров, об физическом устранении всех неугодных? О подвалах, под завязку забитых контрой? О новых могилах, вырастающих за одну ночь на пустырях и задворках рядом с городами?»

Сабуров больше никогда и ни с кем не говорил об этом, но продолжал лелеять в сердце свою утопию.

И германскую войну он все же любил. Отчетливо вспоминая некоторые эпизоды, он понимал это день ото дня уверенней и крепче. Ему не забыть, как отбил их эскадрон однажды несколько десятков латышей, угоняемых немцами в плен. Немцы покидали занятый ими клочок земли, выжигали деревню, уводили с собой скот, женщин, детей и стариков. Сабуров думал тогда после боя: «Я и мои сотоварищи, как былинные богатыри во времена Новгородской республики. Тогда псы-рыцари из Ливонского ордена грабили псковское и ижорское пограничье, тоже угоняли население в рабство, жгли и терзали эту землю. Ничего за полтысячи лет не изменилось, только оружие. Хотя нет, и оно такое же. Сидел вот так же новгородский стольник на камне, чистил пучком травы свой клинок от крови, правил оселком зазубрины на лезвии… Черт, а здорово разлетелась голова у того улана, даже каскетка его не спасла. А вот эта зазубрина осталась от встречи с его палашом, этот заусенец от пики, я точно помню, как принял ее на самый кончик шашки, еще немного – и промахнулся бы, а она влетела бы мне в грудь».

В таких подробностях Сабуров помнил свои стычки не всегда. Поначалу, когда бой кончался, он не мог сказать себе: что делал, как поступал и куда бежал. Потом ему объяснил один кавалерист его эскадрона – простой мужик, взятый по мобилизации из Олонецкого края: «Нам память дырявой на то и дадена, чтоб все плохое забывать. А иначе голова лопнет от злодейства, которое мы на земле творим». Но постепенно Сабуров и его сознание стали обрастать твердым натоптышем, он запоминал бои и особенно рукопашные схватки, мог вспомнить мельчайшие подробности убитого им врага, вроде цвета глаз или маленькой родинки у него под нижней губой. Люди, отправленные на тот свет его рукой, не приходили к нему в страшных снах, не маячили помимо его воли перед глазами, он просто мог вспомнить их, всех и каждого, если ему этого хотелось.

Сабуров перенес привычку запоминать врага в лицо и на эту войну. Количество убитых им красных приближалось к цифре сраженных Сабуровым немцев, и он придумал свое индивидуальное суеверие: как только эти цифры сравняются – именно в тот момент и кончится война. Результат, как мы уже знаем, его не интересовал.

Он не верил человеку, которого нынче утром он выручил от гибели или взял в плен (смотря как глянуть), что ехал сейчас бок о бок с ним. Но и выводить на чистую воду этого человека у Сабурова не было особого рвения, хотя он и заготовил на вечер один ловкий вопрос – в этом Гаранин не ошибся.

Они очень долго ехали молча, думая каждый о своем. Гаранин, к примеру, размышлял: «Интересно, чего он хотел добиться этой выходкой с тем неопрятным чудаком? Неужто и впрямь думал, что я клюну на эту дешевую уловку и брошусь защищать бедного солдатика? Если так, то совсем они нас за идиотов держат».

Сабуров, в свою очередь: «Чего я прицепился к этому бедолаге? Словно бес попутал… Никогда за собой раньше такого не замечал, да и солдаты, кажется, обалдели. Отпроситься, может, у полковника на денек в город? Выспаться, побездельничать».

Дорога утомила Гаранина, солнце палило жестоко, рана и ссадины на спине стали гореть огнем. Въехав на улицы уездного городишки, они держались теневой стороны, но сильно это их не спасало, воздух прогрелся даже под кронами деревьев. Гаранин ощутил себя летящим на машине времени, она перенесла его на несколько лет назад: по улицам ходили чиновники в кителях и фуражках со значками дореволюционных ведомств, шумела кое-где торговлишка, толкался у единственного в городе синематографа народ, никаких тебе лозунгов, растянутых посреди улицы на красном кумаче, никаких тебе призывных плакатов.

Сабуров переговорил с дежурным врачом, и Гаранина отвели в приемную. Пожилой санитар помог снять форму, проводил к ванной, выдал полотняное белье и халат, а после сменил повязку. В полутемной палате были занавешены окна, солнце не мешало дневному сну больных и раненых. Плотный храп подсказал Гаранину, что здесь их не меньше десятка. Санитар указал Гаранину на свободную койку.

Глеб с удовольствием сомкнул веки. Ему бы хотелось расслабиться и безмятежно уснуть, но он помнил: даже в этом госпитальном спокойствии он должен дремать вполуха, не ослаблять волю и не расставаться с сознанием. Ведь спросонок можно ляпнуть чего-нибудь. Вот так откроешь глаза, потянешься, хрустнув косточками, да и выдашь беззаботное: «Как спалось, товарищи?» Нет, на такие глупости Гаранин, конечно же, не способен, это он так, для примера.

С прикрытыми глазами он снова вертел в голове ситуации, готовил себя к будущей встрече с верхушкой белых. Наверняка они будут сомневаться, искать подвоха, взвешивать за и против, и даже если поверят в то, что Гаранин действительный посланник с плацдарма, – вовсе не обязательно им идти на выручку Вюртембергу. Может, они уже его похоронили и не будут рисковать своими войсками ради такого опасного дела. Гаранин, конечно, убеждал сегодня полковника, что на плацдарме еще масса боеспособных соединений, которые могут влиться в белое войско и еще послужат Отечеству, но все это сомнительно в их глазах, все это непросто.

Снова вырывали Гаранина из полудремы гулкие шаги по коридорам, женские и мужские голоса, топот лошадей и скрип тележных колес во внутреннем дворе госпиталя. Он слышал, как стихает постепенно храп, – один за другим просыпались жильцы его палаты, как откидывали шторы и освобождались окна с затухавшим, не яростным солнцем, как загремели в конце коридора оловянной посудой и все стали собираться на ужин. Сыпались всегдашние солдатские темы:

– От вши лучше всего зимой чиститься, на мороз вынес, и порядок.

– А я люблю над печкой. Раскалишь ее докрасна, тряхнешь над ней рубахой, они падают, лопаются, аж с треском – милое дело.

– Или над костерком еще подержать, если печки нет.

– Тоже можно.

– Лучше всего – муравейник. Раскладешь бельишко на полчасика, и они, трудяги, все швы очистят, даже гнид к себе в муравейник вынесут.

– Еще я слышал, вша конского поту не переносит. Постелил портки на лошадь горячую – и они с нее долой скачут.

Гаранина тронули за плечо здоровой руки:

– Вставай харчеваться, ваше благородие.

Он открыл глаза, на него смотрело доброе лицо с рыжими прямыми усами.

«Что это? Очередной экзамен? Лучше проявить гонор, панибратство в этом лагере будет не на пользу».

– Ты чего мне тыкаешь, солдат?

Лицо с рыжими усами не обиделось:

– Да ладно, мы ж не в строю. Коль попали сюда… А в госпитале, как в бане: ни чинов, ни погонов.

И, отвернувшись, солдат похромал из палаты вслед за остальными.

«Хороший мужик, добрый, таких у нас много. Но спуску этой доброте давать нельзя: сидит сейчас за углом какой-нибудь чуткий Сабуров и этого доброго на меня натравляет. Никаких поблажек, помнить каждую секунду, кто я есть».

Впервые за сутки Гаранин поел. За ужином ему вспомнилось, как в прошлом году их команда рассекретила одного белого шпиона и брала его на такой же вот госпитальной койке.

Они догадывались: в лагерь пробрался увертливый лазутчик, хитрый и ловкий, как крыса. Артиллерия белых долбила по позициям и складам боепитания с завидной точностью, словно у них перед глазами была набросана схема расположений. Происходили и другие мелочи, вроде испорченной телефонной связи или отравленного супа. Ясно было, что гадит кто-то свой, кто-то очень близкий. Подозревали всех и каждого, устраивали чистки, выводили кого-нибудь из штабных на «допрос к генералу Духонину»[1] чуть ли не каждый день, на их место присылали новых. Шпион продолжал действовать. Путались в догадках: «Может, здесь не один лазутчик, а целая свора? Мы их пропускаем через “штаб Духонина”, а они приползают снова и снова». Но шпионский почерк говорил, что работает один и тот же человек.

Потом диверсии на время прекратились, в штабе выдохнули с облегчением, наконец признав: «штаб Духонина» оказался верным средством, хоть и пострадали наверняка при этом невинные кадры. Гаранин выдвинул свою версию: шпион все еще жив и поискать его следовало среди отлучившихся по разным причинам. Стали проверять среди командировочных, шерстили тех, кто попал в госпиталь. Помогла вычислить шпиона случайность. Один из больных подглядел ночью, что его сосед рвет из подмышки волосы и сыпет себе в рану, растравливает ее, не давая ей зажить.

Когда стали допрашивать подозрительного, он долго отнекивался, будто просто боялся снова возвращаться на фронт, мол, хотелось подольше побыть в госпитале. Признания из него все ж таки выбили. Оказывается, собирался в очередной раз подсыпать крысиного яду в питье для больных и тем привлечь на голову медперсонала «справедливую» кару и самосуд. В госпитале были видные профессора, без них тыл на этом участке фронта значительно охромел бы.

Гаранина наградили в тот раз именными часами. Городской гравер по фамилии Рубинчик, вручая их Глебу, нахваливал свою работу: «Верьте слову старого еврея, товарищ Гаранин, мои правнуки отведут своих внуков в советскую школу, а ваши часики будут тикать бесперебойно, и ни одна буковка из этой благодарственной надписи не затрется».

Глеб думал тогда: «Где будут мои потомки, когда праправнуки Рубинчика станут ходить в школу? Кому я вручу эти часы после своей смерти?»

Теперь Гаранина судьба его часов не интересовала, они весной этого года легли на дно одной неширокой речки, затерянной среди степных просторов анархистской вольницы…

После ужина его отправили на перевязку, за окнами еще не совсем стемнело, но в коридорах и палатах уже зажгли керосиновые лампы. Санитар проводил его до кабинета, отворил дверь, сам заходить внутрь не стал.

Глеб проворно подошел к стулу, опустился на него, уложив руку на железный столик с вогнутой крышкой. У другого столика, с инструментами и перевязочным материалом суетилась сестра милосердия, лицо ее скрывала повязка из марли. Гаранин глянул на ее опущенные к столику глаза и по ним узнал: «Та самая, что в полевом лазарете меня сегодня утром бинтовала».

Она приготовила все необходимое, перенесла и уложила на столик, где покоилась рука Гаранина, ножницами разрезала завязку, стала разматывать марлю. Глеб ждал ее поднятых глаз, она почувствовала это, подняла их, уперлась во взгляд Гаранина и тут же их опустила.

Этой секунды Гаранину хватило: «Узнала. Несомненно, узнала. И мало того: секунду назад, она не была предупреждена, кого к ней приведут, в глазах ее удивление».

– Кажется, вы меня сегодня уже лечили? – первым нарушил он молчание.

– Вы чересчур внимательны, ведь я лечила вас, когда глазоньки ваши были закрыты.

– Я их закрыл слишком поздно, только по вашему велению, а до этого успел вас хорошенько изучить.

– Вы ученый? – иронизировала она, не сбиваясь с рабочего такта.

– Именно. Сомаграфолог. Слышали о таком направлении? Изучаю линии женского тела.

– О, не только слышала, но и встречала. – По глазам девушки стало видно, на лице ее, скрытом маской, появилась улыбка.

Гаранин торжествовал: «Давай, покажи ей, что ты опытный обольститель! Навесь этот штамп, пусть она принимает тебя за ловеласа».

В ране что-то кольнуло, Гаранин невольно скривился.

– Тише, тише, рыцарь, самое больное еще впереди, – насмешливо запугивала она.

– Как же так получилось, что утром вы на одном месте, а вечером уже на другом? – скрывая свой конфуз за бодреньким голосом, спросил он.

– Нынешним утром вы тоже были на другом месте, но я же не спрашиваю вас, почему теперь вы здесь.

Она поглядела на него поверх повязки, на этот раз долго и проницательно. В ее вопросе и взгляде не было ничего настораживающего, но Гаранин неизвестно почему стал нервничать: «О чем это она? Намекает, мол, еще сегодня утром я был в лагере красных, а теперь вот раненый и разбитый у них? Нет… я сам себя накручиваю. А если эта особа – опытный контрразведчик? Подослана ко мне следить. Ополоумел я, что ли? Это обычная сестра милосердия».

Гаранин долго молчал, она вновь опустила глаза и продолжила делать перевязку, попутно объясняя:

– У нас заведен такой график: одну ночь мы дежурим во фронтовом лазарете, день отдыхаем и следующую ночь дежурим в городском госпитале, третью ночь мы проводим дома, а потом все повторяется вновь.

– Значит, следующей ночью вас можно застать дома? – развязно налепил себе прежнюю маску Гаранин и сам содрогнулся от этакой пошлости.

– Флирт хорош тем, господин поручик, что он не переступает границы дозволенного. – Заканчивая работу, она намеренно жестко стянула завязку, и Глеб снова ощутил боль в раненой руке, но на этот раз стон удержал.


4 


Сабуров позвал его из коридора перед самым отбоем, проводил в какое-то хозяйственное помещение. Там висела на стуле отчищенная и приведенная в порядок форма, в которой Гаранин прибыл сюда. Рядом стоял все тот же пожилой санитар, готовый помочь.

Они быстро пересекли спящие улицы города, выехали на простор. Гаранин даже в темноте узнавал некоторые ориентиры, замеченные сегодня днем, понял, что движутся они той же дорогой, и готовил себя: «Едем снова к фронту, значит, обещанному совещанию быть. Надо раскачать их, убедить, что удар навстречу Вюртембергу необходим».

С ротмистром заговорить он не пытался, готовый тем не менее в любую секунду ответить на его вопрос. Сабуров размышлял: «Молчит. Что-то он себе там думает. Надо забить ему голову любой ерундой, лишь бы отвлечь».

– Отдохнули в госпитале, Глеб Сергеевич? Удалось поспать?

– Да, вполне. Дневной сон был долгим, никто меня не тревожил, и теперь хоть всю ночь готов скакать. А как вы, Клим Константинович? Отдохнули?

– Выезд в город – всегда отдых. Повидал кое-кого, заглянул в гости. Был, кстати, зван завтра вечером на именины.

Голос Сабурова был теплым и ласковым, как июльская ночь, но мысли ходили строгие: «Что ты с ним любезничаешь? Завали его горой вопросов, пусть он трещит по швам, пусть отдувается». И тут же нападал:

– Вы, наверное, давненько не бывали в гостях, в приятной компании? Расскажите о жизни там, по ту сторону фронта.

– Люди везде люди. Что тут, что там, – простецки бросал Гаранин. – Но насчет приятной компании – это вы верно заметили. Там не пируют, не устраивают званых ужинов, там попросту голодают. И я, признаться, завидую вам, меня и вправду сто лет никто никуда не звал.

– А поедемте вместе? – тут же предложил Сабуров, сгорая от нетерпения: «Вот там-то я тебя и прощупаю, развяжу твой пьяный язык, если сегодня на совещании он у тебя не развяжется».

– Я с удовольствием принял бы ваше предложение, но привык получать приглашение от самих хозяев.

– Ай, да бросьте! Хозяева – мои хорошие друзья, они и слова не скажут против вашей компании, – беззаботно отмахнулся Сабуров.

– Сказать, может, и не скажут, но подумают.

– Уверяю вас, Глеб Сергеевич, никто ничего не подумает. Хозяева патриоты, любят угощать фронтовых офицеров.

Тут Сабуров звонко шлепнул себя ладонью по лбу, будто вспомнил что-то важное:

– А если узнают, что вы к нам прорвались с плацдарма, так до утра вас не отпустят, будут расспрашивать, станете главной фигурой всего вечера, прикуете внимание.

– Не знаю, не знаю, Климентий. Чем закончится сегодняшнее совещание, как повернется судьба… Ведь если полковник и его штаб не примут зов Вюртемберга, не согласятся наступать – до именин ли мне будет? Да и ранен я, тут не до веселья.

– Простите, Глеб Сергеевич, всего несколько часов мирной жизни – и я уже выпал из реальности.

Сабуров сгоряча хотел заверить Гаранина в том, что будет держать на совещании его сторону, уговаривать штаб в пользу наступления, но вовремя одернул себя, вспомнив о заготовленном каверзном вопросе для Гаранина.

– Вам нравится эта лошадь? – по-прежнему бомбардировал Сабуров вопросами.

Гаранин хотел ответить простецкое «Дареному коню в зубы не смотрят», но осекся и вспомнил, что он дворянин. Похлопав лошаденку, внезапно доставшуюся ему из-под убитого сегодня утром, по шее, он молвил:

– Бывало и хуже. Более года, признаться, не сидел в седле. До войны у меня был отличный дончак, стройный красавец. Когда выезжал на охоту и брал с собой Ральфа, курцхаара-трехлетку, обязательно ставил их вместе где-нибудь на пригорке, отходил и любовался. Оба умницы, без моего слова с места не сходили, хоть час на них смотри – без команды не шелохнутся, оба поджарые, на тонких и быстрых ногах. Лошадь и собака… ни одна человеческая жизнь не пересилила бы эту пару… Я бы не пожалел ничего, если бы мне вернули ту пору и те вещи, которыми я обладал.

– У меня тоже бывает такое! – горячо согласился Сабуров. – Иногда вспоминаю тринадцатый год, Дягилевские сезоны в Париже, полжизни бы отдал, чтоб это повторилось опять.

Гаранин вторил:

– Из всех, кто покинул страну, больше всех жалею о Рахманинове. Едва только он приедет – тут же любыми способами попаду на концерт.

Сабуров говорил себе: «Да, эта птичка с прошлым, дворянин неподдельный».

Гаранин тоже не скучал: «Копаешь под меня или просто трепишься? То ли простачек, то ли делает вид – пока непонятно».

На подступах к позициям их окликнул из темноты патруль, Сабуров уверенно произнес парольное слово. В палатке собрались все, кого ожидал полковник Новоселов: чины штаба, полковое и батальонное начальство, был и сам командующий корпусом. Глеб знал его в лицо по фотокарточкам из оперативных документов, а потому сразу смекнул: «Всполошились не на шутку. Не нужно быть великим стратегом, чтобы понять, за кем здесь будет последнее слово».

Гаранин еще раз рассказал всем собравшимся об обстоятельствах своего пути от плацдарма к засаде красных и дальше, о нелегком положении корпуса Вюртемберга. Он не взывал о помощи, старался сохранять холодность, деловитость и сухой тон. Когда закончил, никто не спешил с дополнительными расспросами, все тактично ждали первых слов от командующего корпусом.

– Вюртемберга, конечно, выручать нужно, – начал было вслух рассуждать генерал, в воздухе повисло неизбежное «но…», и никак генерал его не мог вымолвить, видимо, плохо представляя, как дальше строить ему речь после этого пресловутого «но».

Командир корпуса был человек пожилой, от жизни уставший, хоть и несла она его на своих волнах, ласково баюкая. Как ребенок из приличной фамилии, он легко окончил гимназию и поступил в кадетский корпус, с такой же легкостью окончил и его, получив сразу же высокое назначение. С началом Русско-японской – на фронт, как иные карьеристы, не стремился, служебный рост и так шел своим мерным чередом. Связи, деньги, положение – все, что было накоплено предыдущими поколениями, давало ему легкую жизнь. Он и в этой войне угодил на пост командующего корпусом чуть ли не против своей воли: когда его назначали, он думал о тех, кто уже доехал и доплыл в Париж, Белград и Прагу, тайно хотел на их место, понимая, что в стране победившего хама все уже решено. Его страшил только суд военного трибунала, в случае если он откажется воевать или проявит явную халатность. Поэтому он держался, пыжился, делал вид, что радеет в пользу успеха белой армии, сам же с нетерпением ждал, когда фронт покатится на юг и можно будет с чистой совестью сесть на уплывающий к Босфору пароход.

– Разрешите, господин генерал, задать поручику Гаранину один важный вопрос? – вдруг вскочил Сабуров.

«Вот оно – началось. Ну, что ж, бей. Поглядим, каков твой удар», – внутренне сжался Глеб.

– Он действительно важен? – недоверчиво взглянул генерал на Сабурова.

– Поверьте, господин генерал, с глупостью бы я не полез.

Генерал в ответ меланхолично махнул: «Извольте». Сабуров обернулся к Гаранину:

– Если у Вюртемберга есть такой опытный разведчик, способный пересечь передовую, выследить запуск двух зеленых ракет, беспрепятственно вернуться назад и сообщить о них Вюртембергу, зачем генералу понадобилось устраивать весь этот цирк с неудачной посылкой одного эскорта, убийством поручика Мякишева, снаряжением повторного эскорта и вашей посылкой, поручик Гаранин? Ведь пакет, что вы нам привезли, мог доставить тот самый незаметный разведчик, и было бы гораздо проще.

Глаза всех собравшихся устремились на Гаранина, даже во взгляде командующего корпусом развеялась меланхолия и зародился слабый блеск любопытства. Возможно, в другой бы миг Гаранин и дрогнул под обвалом этих напряженных взглядов, но теперь он подумал: «Всего-то? А уж как готовил меня к этому, как готовил», – и холодно заметил:

– Я не имею привычки давать наставлений вышестоящим чинам.

Сабуров ухватился за эту дерзость:

– То есть вы, господин поручик, видя всю ненадежность предложенной Вюртембергом схемы и явно прослеживая простоту передачи пакета одним-единственным разведчиком, согласились с Вюртембергом и пошли по наиболее сложному сценарию?

– Генералу Вюртембергу, безусловно, повезло бы больше, если бы на моем месте были вы, господин Сабуров. Вам наверняка удалось бы убедить генерала в верности ваших суждений, – оставался непроницаемым Глеб.

Командующий фронтом наконец оборвал фехтование Гаранина с Сабуровым:

– Я знаю Вюртемберга, старик всегда любил сложные планирования, у него одна диспозиция расписана на пять листов. Все верно, это почерк Вюртемберга. Сидели бы, ротмистр, молча, не высовывались, – гневно взглянул генерал в сторону Сабурова и сразу же обернулся к Новоселову:

– Что скажете, полковник? Сил у вас достаточно для рывка?

Новоселов поднялся:

– Если подкинуть из резерва штыков четыреста да сотню сабель, я думаю, нам удастся встречный удар и Вюртембергу поможем выбраться.

Внезапно кто-то засомневался из штабных:

– Но как мы можем начать наступление, до конца не зная: идет ли нам навстречу Вюртемберг или нет? Может, это удар в пустоту?

Командующий фронтом нахмурился:

– В каком смысле «в пустоту»? Выражайтесь яснее.

– Ракеты-то мы запустим, а увидит ли их посланный Вюртембергом человек? И если увидит – донесет ли он эту весть на плацдарм или будет схвачен красными на обратном пути, и Вюртемберг останется слепым: идти на прорыв с плацдарма – не идти?

Гаранин попросил слова, едва заметно подняв руку:

– Прошу меня простить, господин генерал, я, видимо, заразился от мною уважаемого господина ротмистра привычкой давать советы. До плацдарма не так далеко, и, если Вюртемберг с него ударит, мы, без сомнения, услышим артиллерийскую пальбу, а значит, сможем убедиться…

– Верно! – не дал договорить Гаранину командующий корпусом. – Операцию разрабатывать немедленно, сконцентрировать ударный кулак и держать его наготове к означенному в диспозиции Вюртемберга часу. Как только начнется прорыв с плацдарма – переходить в наступление. Если на плацдарме будет тихо, то и мы будем бездействовать. Сколько у нас до полуночи?

– Чуть больше полутора часов, – доложил адъютант.

– Полковник, лично проследите об условленном запуске зеленых ракет, возьмите моего адъютанта, сверьтесь по его хронометру, – раздавал поручения генерал.

Все обступили разложенную на столе карту, громко заговорили, стали произносить цифры и ориентиры. Гаранину показалось, что в керосиновых лампах невидимая рука прибавила света: «Теперь продержаться три дня, ничем себя не выдав».

Новоселов с Сабуровым подошли к Гаранину, полковник сказал:

– Вы можете возвращаться в госпиталь, поручик, долечивайте рану, ротмистр вас сопроводит. Вам, Сабуров, прошение по рапорту удовлетворяю: отдыхайте сутки.

Гаранин благодарил Новоселова, отвечал общепринятыми любезностями, а сам скользил взглядом по Сабурову: «Как себя чувствуете, голубчик? Молодцом, держитесь молодцом, даже в лице не изменились и досады своей не проявляете. И это весь ваш каверзный вопрос? Слабовато».

Обратный путь прошел в столь же теплой беседе: обсуждали борзых, великолепную поэзию Гумилева и его отчаянные путешествия, спорили об убойной силе «маузера» и «люгера». Оба делали вид, будто и не было столкновения в присутствии штабистов и командующего корпусом. У ступеней госпиталя Сабуров пожал своему спутнику руку, тепло произнес:

– Так я все же рассчитываю на вашу компанию, завтра после ужина – заеду.

Гаранин уловил его твердое пожатие и ответил неуверенно:

– Я бы с радостью, но отпустит ли госпитальное начальство?

– Об этом не беспокойтесь, я скажу, что вас снова затребовали на совещание.

Гаранин внутренне одернул себя: «Перестань кобениться! Ты ведь бывший светский лев, истосковался по обществу, томясь среди сермяжной серости».

Он отдал поводья своей лошади дежурившему солдату:

– Очень благодарен вам, Климентий, буду ждать завтра, с удовольствием.
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Госпитальный день прошел в тоскливом ожидании. Оно не было тревожным, Гаранин только думал иногда: «И зачем ему вздумалось тащить меня на эти именины? Хочет посмотреть, как я по-гусарски опрокидываю водку и травлю скабрезные анекдоты? Или чего он ждет? Неугомонный тип».

После обеда Гаранина перевели в офицерскую палату, там освободилась койка. А до этого он успел наслушаться солдатских разговоров:

– Наступлению быть. Дело верное: гляди, скольких сегодня на выписку отправили.

– Точно, вот Антипенку даже не долечили, так с кашлем и уволокли, в окопах долечится.

– На том свете его долечат, как и нас с вами.

Гаранин отмечал, что боевого духа в кадетских солдатах очень немного, хотя кормежка здесь и общее содержание были на порядок выше, чем в красноармейских госпиталях. Поглощая в обед кашу на сале и наваристые щи, Глеб размышлял: «Черт возьми, на что способен наш дьявол-мужик… Недоедать будет, поступать в ущерб своему хозяйству, а возьми его, выверни изнанкой наружу – у каждого в душе светлая мечта: заживем завтра по-небывалому! Никакого голландца с англичанином на такое не толкнешь, их от тепленького очага с кофейником не отцепишь». И проглатывал Гаранин едва показавшуюся сентиментальную слезу, упрятывал глубоко в себя.

В офицерской палате его встретили с должной холодностью. Все давно ко всему привыкли, никто ничему не удивлялся, не спешили знакомиться и сдружиться: сегодня ты здесь, а завтра снова тебя перевели в другую палату, на фронт или еще куда подальше. Гаранин попытался было завести разговор с одним офицером, но тот быстро дал понять, что вести «великосветские» беседы не намерен. Глеб напрашивался в друзья даже не с разведывательной целью и выискиванием в доверительной беседе каких-то тайн, он просто пытался быть естественным, как ему казалось, но быстро понял, что быть естественным – это поменьше говорить, выглядеть уставшим и побольше спать. Быстро переняв здешний порядок, он уснул, предчувствуя нынешнюю ночь (или большую ее часть) бессонной. Дремал он, как всегда, вполуха, до конца не отключая сознание, не теряя надежды, что кто-либо из обитателей офицерской палаты уронит ценное словцо. Надежды его не оправдались.

Сабуров заехал, как и обещал – после ужина. Снова Гаранина проводил дежурный санитар в хозяйственную комнату и помог нарядиться, со стороны госпитальных задворок привели накормленную лошадь. Вдвоем они неторопливо двинулись по улице. В вечерних сумерках слышались угасающие крики детей – еще не все закончили с играми и разбежались по домам, хлопали во дворах калитки, лаяли дремавшие весь день собаки, уныло отбивал часы соборный колокол.

– Именинницу зовут Агнесса Васильевна, – заочно знакомил Сабуров Глеба с новой компанией. – Еще не вдова, но где ее муж, она не знает: то ли воюет на севере у Юденича, то ли вообще выехал за границу. У нее целый сонм молоденьких подруг, поэтому скучать нам с вами не придется.

– Где я только не был, Климентий Константинович, – с жаром принимал его интерес Гаранин, – но лучше русских женщин не увидел. До войны удавалось выехать в Париж и отдыхать на немецких водах, поверьте моему слову – дело имел не только с ночными бабочками, но и с дамами из общества. Как нахваливает наша литература, а вслед за нею и общественность, француженок! Ни черта против наших, уж ваше право – верить или нет.

Сабуров поджал губу и значительно покивал головой, изображая на лице легкую зависть:

– А мне, знаете ли, не довелось иностранного тела попробовать. Хотя нет – вру, была одна пухленькая латышка с необъятными бедрами. А что она вытворяла своими ягодицами…

Спутник Гаранина явно издевался над ним, и Глеб немного недоумевал: «Ты же сам затеял эту игру, так зачем теперь ерничаешь? Плата за вчерашнюю промашку на совещании или продолжаешь меня раскусывать?»

Сам Гаранин врал про иностранные интрижки. Он бывал в Париже и Баден-Бадене, но оставлял всегда чистыми тело и душу. У него случались в молодости влюбленности, случались романы, он даже знал несколько способов обольщения женщин, ведь в его профессии без этого нельзя, но случая применить эти способы пока не возникало. Гаранин делил постель с одной лишь иностранкой, в бедном румынском захолустье осенью шестнадцатого года…

После Брусиловского прорыва маленькое королевство решило, что у него достаточно мощи потягаться силами с побитой русскими Австро-Венгрией, и ударило ей через южную гряду Карпат в подбрюшье. К побитым австрийцам, как всегда, на помощь пришли их более стойкие собратья – немцы и погнали румын обратно через горы, а с правого дунайского берега уже летели злобные болгарские крики: «Вы нам еще за девятьсот тринадцатый год ответите, проклятые мамалыжники!»[2] Румыны с воплем взывали о помощи к своему восточному соседу. Дивизию, к которой был прикреплен тогда Гаранин, перебросили с Юго-Западного на самый север Румынского фронта, к горным карпатским вершинам. Край смешанного населения и языка: румына не отличишь от мадьяра, жида от цыгана, а гуцула от молдаванина.

К декабрю фронт замер, и Гаранин, обрядившись в крестьянские обноски, пошел в свой первый рейд за линию фронта. На Юго-Западном он почти не бывал на позициях, сидел в ближнем тылу, занимался бумажной работой, вел допросы пленных и всякого рода «подозрительных», схваченных на дорогах пикетами. А тут впервые была горячая работа на земле, Гаранин давно тосковал по такому. За долгие месяцы квартирования в Галиции он достаточно уверенно изучил здешний диалект, каждодневно упражнялся в лавках и на улицах, оттачивая нужное произношение. Глеб успел узнать несколько фраз на румынском и рассчитывал на смеси этих двух языков объясняться с жителями и встреченными в пути австрийскими патрулями.

С местными ему поговорить почти не удалось, в первом встретившемся патруле ему попался трансильванский румын, заметивший его скверное румынское произношение. Гаранина тут же взяли за шкирку, стали бить, как беспородную дворовую собачонку.

– Кто ты есть на самом деле? – орал на него румын, охаживая по ребрам прикладом.

Гаранин с перепугу лепетал на чистом украинском выговоре:

– Я тутошний, паны солдаты, я ту-тош-ний!

Его продолжали бить, пока с диким криком не налетела в их толпу молодая румынка. Она упала на Гаранина, закрыла его своим телом, неистово запричитала непонятные для Гаранина румынские слова:

– Чертовы «освободители»! Хотите совсем его замордовать?! Это муж мой! Он не отсюда, он с австрийской стороны гор! До войны мы женились с ним, нашего языка он так и не выучил, знает плохо…

Солдаты поначалу отшатнулись, обалдев от бабьего крика, потом сказал один из них:

– Коли он из Австрии, так должен знать по-немецки.

Инстинкт выживания помог Гаранину:

– Совсем немного я знаю, совсем, совсем немного! Пан смотритель, эта чечевица по две кроны, а вот эту, дробленую, отдам за полторы, – сознательно коверкая произношение и нарушая падежи, лепетал он немецкие слова своим разбитым ртом.

Солдаты поглядели на его жалко скукоженное тело, на крестьянку, прижимавшую его голову к своей груди, как родную, и трансильванский румын с сочувствием спросил:

– Что, приятель, тоже гнул до войны спину на арендатора? Проваливай, чтоб больше тебя не видели. А ты береги своего австрияка и скажи ему, чтоб начинал учить тебя по-немецки – швабы пришли сюда надолго.

Крестьянка уволокла Гаранина к себе в хижину, кинула в углу холодных сенцев охапку соломы и застелила ее рядном, молча указав ему ложиться. Он провел у нее неделю, медленно зализывая раны, почти не выходил за огорожу, слонялся по двору, о разведке уже не думал, хотелось живым вернуться за линию фронта. Хозяйка понимала, что ему нужно отлежаться, в таком состоянии он бы далеко не ушел, делила с ним скудные плоды своей земли и летнего труда, иногда говорила с ним, больше знаками, чем словами объясняя, что мужа забрали в армию и он уплыл вслед за войсками туда – в русскую сторону. А в последнюю ночь позвала его из холодных сеней в халупу. День ото дня Гаранин понимал все больше румынских слов. Крестьянка потянула через голову ночную рубашку, сказав: «Может, и у вас какая баба моего Михая пожалеет».

Он помнил до сих пор ее горячие поцелуи, заставлявшие снова кровоточить его едва поджившие после солдатских ударов губы, ее прерывистое дыхание…

Сабуров велел своей лошади остановиться. Они замерли перед высокими деревянными воротами с башенками. На втором этаже каменного мещанского дома из распахнутого окна раструб патефона скрежетал новомодное танго, слышался звон посуды и оживленная беседа.

– Да мы запаздываем, поручик, – с видимой озабоченностью сказал Сабуров.

– Джентльменам так поступать не подобает – скорее наверх, – поддержал его Гаранин.

У именинницы собралось не меньше десятка гостей, Сабуров не обманул – в основном женского пола. Гаранина он подвел к виновнице и представил. Это была дама нестарая, приятной внешности, в прошлом, несомненно, обладавшая совсем иным лоском и размахом и теперь все это растерявшая, но не согласная мириться с нынешним своим положением и в столь скудные времена отказываться от маленького праздника. У нее все еще оставались знакомые и приятели, кое-какая родня, которая позволяла ей держаться на плаву и не искать службы во вновь открывавшихся по городу ведомствах. Вся эта приятельская компания и была нынче здесь: три-четыре дамы примерно возраста именинницы, пожилая пара, два деловитых господина и еще какие-то одинокие девушки, приходившиеся Агнессе Васильевне одновременно приятельницами и племянницами. Плавно ходила между гостями и обстановкой горничная, разнося закуски и напитки.

В атмосфере плавали разговоры:

– Большевики твердят о свободе, но где она? – втолковывал один деловитый господин другому. – Вместо нее я слышу лишь ненавистные выпады в сторону Бога: «Религия есть опиум». Да, пусть так, но я-то хочу сам до этого дойти, своим свободным умом. Положите передо мной антирелигиозную брошюру, но не прячьте при этом Евангелие, не несите его торжественно на костер. Оставьте Евангелие для моего свободного выбора, и тогда, соизмерив ваше большевицкое антирелигиозное творение и Библию, я, возможно, и скажу: «Бога нет». Но не в этой идиотической ситуации, когда вы берете и просто отменяете Бога, сжигая его на костре.

Его приятель соглашался с такой яростью, словно спорил со своим оппонентом:

– Эта поганая революция есть революция неслыханных свобод и безбожных экспериментов. Свобода от совести, от всяких обязанностей, от нравственности и морали, от чести и достоинства, свобода от Отечества и любви к ближнему.

К ним присоединился пожилой господин со своей спутницей:

– Ах, если бы Чернышевский, Герцен и Толстой дожили до революции – заплакали бы кровавыми слезами и от всего бы отреклись. Уверяю вас.

Оба господина тактично закивали головами, и старик, поощренный этим, понес дальше:

– Говорю вам точно, господа, большевики рукотворно распространяют бактерии сыпного тифа.

Волна сомнения пробежала по лицам обоих деловитых господ, один из них осторожно заметил:

– Это сомнительно, они ведь не застрахованы от болезни и сами.

– Что им до российского населения? До этих вот комиссаров, что исполняют их волю на местах? Сами-то они сидят за Кремлевской стеной, в народ не спускаются, а потому и ничем не рискуют. Миллионом русских больше, миллионом меньше. Главное для них – сохранить власть!

Гаранин старался не слушать этих разговоров, сразу поняв их бредовую незначимость, старался сконцентрироваться на другом, но память невольно вытолкнула его недавний разговор с одним из чекистов. Речь зашла о тех десятках тысяч «лишних» людей, которые, несомненно, останутся после победы в войне. Приятель доверительно говорил тогда Гаранину:

– Ты что ж думаешь, они потом скажут: «Ага, господа большевики, вы выиграли, мы проиграли, давайте жить под одним солнцем». Нет, не игра это, а война. До полного конца, полного уничтожения. И мы их породу всю подчистую выведем с этого света. А тот, кто в Париж там или Берлин успел убежать, и там настигнем.

– Да как же это так? – не соглашался Гаранин. – А где же закон гуманизма?

– Это не наше слово – буржуйское. Его нынче вместе с Богом отменили.

Из воспоминаний Гаранина выдернули новые возгласы:

– Правительство большевиков намеренно ввело продразверстку, ведь забирая все и давая от этого малую кроху, можно управлять людьми. Кинь им любой приказ – и они, голодные и озлобленные, за кусок хлеба попрут на другой край земли вершить мировую революцию.

– Дьявольское коварство и несусветная хитрость.

Гаранина, невольно ухватывавшего обрывки этих разговоров, поочередно всем представили, и они с Сабуровым подошли к столику с домашними винами. Взяв по бокалу, стали гадать: считается ли моветоном в здешнем «свете» вальсировать под патефон.

– Вы уже выбрали предмет обожания? – с серьезной миной интересовался Сабуров.

– Да, вы знаете, я желаю, чтобы вы не становились у меня на пути, когда я пойду приглашать вон ту жгучую брюнетку.

– Умм, любите сладенькое, – паясничал Сабуров.

– С потрохами бы умял, – подхватывал Гаранин, мечтая о том, чтобы быстрее все это кончилось.

– Вы верите в наш успех? – внезапно спросил Сабуров на французском.

Вопрос был прост, но Гаранин все же на долю секунды задумался.

– Мне кажется, если диспозиция не даст сбой и все пройдет по задуманному, – мы сможем освободить Вюртемберга и остатки его корпуса, – ответил Гаранин казенными словами на языке, на котором был задан вопрос.

– Я не про это, Глеб Сергеевич, – не моргнув глазом, снова перешел на русский Сабуров. – Вы верите, что Белое дело победит?

Гаранин столь же недолго размышлял, изобразить ему на своем лице удивленный гнев или ошеломление, в итоге налепил разом все вместе:

– Вы думаете о своих словах, господин ротмистр? Если мы с вами вместе на брудершафт выпили, это не значит…

– Тихо, тихо, спокойно. – Сабуров быстро поставил пригубленный стакан на стол и, подхватив давно запримеченный, кем-то оставленный девичий веер, шутливо замахал им на Гаранина. – На брудершафт мы с вами еще не пили, – и веер, обратившись обратно к Сабурову, кокетливо запорхал.

Гаранин понимал, что обострять конфликт ему не с руки, но видел и провокацию Сабурова: «Если вы, господин Гаранин, дворянин, как себя смеете заявить, так прервите эту клоунаду, навешайте мне пощечин здоровой рукой или найдите иной способ меня остановить».

– Я больше никогда, господин Сабуров, не приду с вами в компанию. Честь имею.

Гаранин испепелял собеседника взглядом и головы на последних словах не наклонил.

Патефон устало чахкал очередной шансонеткой, заглушая от гостей разговор двух офицеров.

В эту минуту дверь распахнулась и впустила в комнату еще одну запоздавшую пару. Судьба закинула Гаранина в город, где он мог знать только двух людей, и оба они пришли на именины к Агнессе Васильевне: поручик Митя Квитков и сестра милосердия, делавшая Гаранину перевязку. Все бросились встречать новых гостей, в том числе и Сабуров. У Гаранина появился миг перевести дух: «Провокатор. Этот просто так не отстанет. Продержаться осталось два дня и две ночи. В городе оставаться нельзя: спрятаться здесь негде, да и бежать из госпиталя будет сложно. Куда исчезнуть сразу после битвы? Такой, как Сабуров, спуску не даст, особенно после неудачи, он заставит свое начальство меня арестовать и вывести на чистую воду».

Вновь прибывшие перездоровались с компанией и влились в нее. Квитков наконец рассмотрел у столиков с винами Гаранина и торопливо подошел к нему:

– Это вы? Вас привел Сабуров?

– Да, именно он меня сюда пригласил, – сдержанно отвечал Гаранин, внутренне готовясь к какой-то новой игре по неведомым правилам: «Сговорился с этим Квитковым, сейчас начнут клевать меня с двух боков».

– Я очень рад, очень рад, – протянул Квитков свою ладонь. – Анна Дмитриевна мне сказала, что вас из лазарета перевели в госпиталь, и я намеревался вас завтра там навестить, а тут такая удача.

– Анна Дмитриевна – это ваша жена? – успокаиваясь и вновь обретая внутреннюю твердость, интересовался Гаранин, все еще сжимая ладонь Квиткову.

– Нет, что вы, – немного смутился юный поручик, и в этом смущении читалось лишь одно: «Не жена, но мне очень хотелось бы».

Гаранин не давал ему опомниться:

– Хорошо, я знаю, как зовут вашу спутницу, а ваше имя, кажется, Дмитрий?

– Дмитрий Михайлович, – подтвердил Квитков.

– Конечно – Михайлович, – согласился Гаранин. – У родного брата моего сослуживца не может быть другого отчества. А я – Глеб Сергеевич. К вашим услугам, поручик.

Гаранин пожал сильнее так и не выпущенную ладонь Квиткова.

Наконец освободив ее, он многозначительно произнес:

– Я догадываюсь, что вас интересует жизнь вашего брата в ту пору, когда мы служили с ним вместе.

– Да, Глеб Сергеевич, непременно. Вы, быть может, не знаете…

– Слышал, что ваш брат трагически погиб осенью семнадцатого, – опередил Квиткова Гаранин.

– Нет, в декабре это случилось, а узнали мы уже после Нового года.

– Давайте присядем, Митя, – по-свойски приобнял его Гаранин здоровой рукой.

Двигаясь к дивану, он заметил, как Сабуров, весело щебеча с черноволосой дамой, бросает на Гаранина и Квиткова короткие взгляды.

– Ваш брат, Митя, был порядочным человеком…

– Я знаю, Глеб Сергеевич, – перебил на этот раз Квитков, – расскажите что-нибудь о его службе. Мне интересно знать, каким он был офицером.

Гаранин знал, что в таких случаях надо говорить. Он смутно помнил Квиткова-старшего, почти не соприкасался с этим пехотным офицером по службе, но понимал, что общими фразами здесь не отделаться, а потому стал импровизировать:

– Он был одним из немногих, кто не убежал с фронта, когда после революции солдаты оскотинились, сочинили сами себе небезызвестный вам, Митя, приказ № 1. Они перестали прикладывать руку к козырьку, отменили чинопочитание, упразднили вообще воинскую иерархию, и вы понимаете, как в таких условиях было сложно оставаться в армии. Но Валерий Михайлович остался. Он остался вопреки всему, и уже в этом его подвиг.

– А как к нему относились солдаты? Они уважали его?

– В ту пору, Митя, офицер мог иметь какой угодно величины авторитет, но все было порушено Февралем. И даже если солдаты продолжали любить офицера за храбрость или уважать за справедливое к ним отношение, все это считалось среди них пережитком, дурным тоном. Уважать офицера в те дни, неважно – хорош он или плох, априори считалось позором. Но ваш брат держался, честь свою не ронял и запанибрата с ними никогда не был… Скорее всего, это его и сгубило.

На глазах у Квиткова блеснули слезы, но не пролились. Он залпом опрокинул фужер вина.

– Спасибо, Глеб Сергеевич, за честность. Я думал, что вы сейчас начнете его нахваливать, как в примете у нас говорится: «О мертвых либо хорошее, либо – ничего». Но… спасибо вам…

– Да ну что вы, Митя, за что же, в самом деле, – успокаивал расчувствовавшегося молодого человека Гаранин.

Квитков поднялся на ноги, его собеседник последовал за ним, оба встали лицом друг к другу.

– Господин поручик, я ваш должник! – горячо жал он Гаранину руку, осоловевший то ли от вина, то ли от великой благодарности. И, не зная, чем еще угодить Гаранину, он спросил:

– Хотите, я вас Анне Дмитриевне представлю? Аня! Аннушка! Подойди, будь любезна, сюда.

– Да зачем же, Митя? Это совершенно напрасно, – растерянно пробовал отнекиваться Гаранин.

– Глеб Сергеевич, не беспокойтесь, это не вызовет никаких неудобств.

Анна Дмитриевна уже покорно приближалась с приятной, теплой улыбкой на губах. Квитков представил ей Гаранина, и она, слегка присев, когда он целовал ее руку, в ответ назвалась:

– Кадомцева, Анна Дмитриевна. Уже знаю от Мити про вас и о вашем геройском прорыве с плацдарма.

– И вы, я слышал, успели сказать Дмитрию Михайловичу о том, что мы с вами, в некотором роде, знакомы, – заметил Гаранин.

– Теперь мы с вами знакомы в полной мере, – мило улыбалась Анна.

В этой игривой улыбке Гаранину вновь показалось что-то туманно-знакомое. Квитков стоял близко с ними и сиял от счастья, видя, как они обмениваются любезностями, и понимая, что для них обоих эта встреча более чем приятна.

В дверь раздался четкий стук, разговоры стихли, черный диск пластинки закончился, и патефонная игла повисла в воздухе. Горничная поспешила открыть. Вошел незнакомый подпоручик, быстро отыскал глазами Сабурова, приложил руку к козырьку:

– Господин ротмистр!..

Тут он увидел Квиткова:

– Господин поручик, и вы здесь? Какая удача, что я застал вас обоих в одном месте. Господа офицеры, я послан сообщить, что вас срочно вызывают в расположение полка.

Квитков с Сабуровым быстро переглянулись, и ротмистр велел подождать подпоручику за дверью.

– Дела военные, – откланялся Сабуров всем гостям разом и щелкнул каблуками.

Квитков обратил на Гаранина просительный взгляд:

– Глеб Сергеевич, я и так ваш должник, но молю еще об одном: проводите Анну Дмитриевну до дома. Вы видите мое положение.

– Можете не сомневаться во мне, Дмитрий Михайлович. Я не оставлю даму одну посреди темного города, – с готовностью заверил Гаранин.

Неожиданно вмешалась и сама госпожа Кадомцева, глядя в глаза Гаранину:

– Это будет более чем необходимо, ведь, насколько мне известно, ротмистр Сабуров украл вас из госпиталя в буквальном смысле слова, и вы пропустили вечернюю перевязку, а у меня дома есть все для этого необходимое.

– В ваших руках, Анна Дмитриевна, я согласен на любую экзекуцию, – согласно кивнул Гаранин и обернулся к Квиткову:

– Дмитрий Михайлович, раз уж вы теперь двойной мой должник, о чем я упоминаю исключительно по вашей настойчивости, то не могли бы вы завтра заглянуть на одну минуту ко мне в госпиталь, если таковая невзначай у вас появится?

Пожимая руку Гаранина, Квитков его убеждал:

– Глеб Сергеевич, клянусь вам, изыщу для вас минуту и примчусь.

Гаранин все время, пока шел этот троеугольный обмен любезностями, выстраивал в голове новую комбинацию, она казалась ему шаткой и аморфной, но с чего-то же надо было начинать. И в этой комбинации никак не обходилось без Квиткова, именно затем он и приглашал его к себе назавтра.
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Офицеры удалились. Общество, а особенно дамы, заметно поскучнели. Патефон заново никто не пытался заводить. Анна Дмитриевна молчала, но и от Гаранина не отходила, своим бездействием раздражая других особ женского пола. Улавливая ее уныние, Гаранин решился на предложение:

– Может быть, Анна Дмитриевна, вы бы желали отдохнуть после прошлой бессонной ночи своего дежурства?

Она вновь мило улыбнулась:

– Вы угадали мои мысли. Я и пошла-то сюда только по просьбе Мити.

Они неторопливо попрощались с гостями, выслушали очередь дежурных и похожих фраз о том, как было с ними приятно познакомиться, и сами одаривали собеседников таким же точно лицемерием. Спустившись по черной лестнице, они вышли во двор.

Светлая теплая ночь встретила их. Луны не было, но в чистом небе дрожало звездное просо. Гаранин отвязал узду своей лошади от заборной балясины и предложил Анне садиться в седло.

– Нет, что вы, я в платье, совсем не предназначенном для верховой езды, – отнекивалась она.

– Садитесь по-дамски. Лошадь смирная, я поведу ее под уздцы, – настаивал Глеб.

Он придержал стремя, она попыталась усесться в седло боком, запуталась ногами в длинном подоле и чуть не упала. Будь у Гаранина здоровыми обе руки, конфуза бы не вышло, но он успел подхватить ее довольно неловко, и оба рухнули на траву рядом с забором. Лошадь пугливо шарахнулась в сторону и чуть обоих не зашибла. Если бы знакомство их было не таким коротким, они наверняка бы тут же расхохотались и тем сгладили свою неловкость, но им пришлось быстро и молча вскочить, делая вид, что ничего особенного не произошло.

– Я думаю, стоит оставить нам эту затею, – оправляя платье, заметила Анна.

– Да, давайте оба пойдем пешком, – пряча свою незадачливость, согласился Гаранин.

Он намотал поводья на руку, повел лошадь следом за собой. Анна шла чуть впереди, Гаранин не давал повиснуть долгим паузам:

– Вот видите, как все удачно для нас обоих складывается, я ведь тоже птенец подневольный на этом чужом празднике. Сабуров потащил меня сюда, хотя вы и так об этом знаете.

– Вы подневольный? – искренне удивилась она. – Я бы так не сказала, воля в вас чувствуется немалая.

– Однако пред Сабуровым не смог устоять, – скромничал Глеб.

– О, перед этим ротмистром мало кто может устоять, – многозначительно произнесла Анна.

– Я надеюсь, вы сейчас не о себе?

– При чем здесь я, – хотела дать Анна развернутый ответ, но в этот момент на перекрестке, до которого было не более десятка шагов, коротко блеснул луч электрического фонарика и грубый голос приказал:

– Эй вы, с кобылой, оба подошли сюда.

– Патруль, – едва слышно успела вымолвить Анна.

Эта констатация факта была излишней, Гаранин и так все понял. Документы у него были в порядке, даже в штабе полка, проверяя их, не нашли подвоха, но все же он внутренне напрягся, пытаясь шуткой сгладить свое напряжение:

– Подойти мне и лошади? Остальные не нужны?

– Сейчас дошуткуешься! – пригрозил патруль. – Все трое вместе с кобылой – шагом марш на мой голос.

И уже не так громко и грозно, а, скорее, между собой:

– Вы двое – не спускайте глаз с этого, я и Маслаченко – проверим эту парочку… или троицу, как их назвать-то…

Анна с Гараниным подошли к перекрестку, Глеб освободил руку от поводьев и без лишних вопросов полез за документами. Разом загорелось два карманных фонаря. В лица им не светили, один луч направили в бумаги Гаранина и Анны, второй – на документы человека, остановленного здесь на перекрестке за короткое мгновение до этого. В едва уловимом свете Гаранин увидел мужчину, одетого в городское повседневное платье, и сразу же узнал его.

Он не видел этого человека больше месяца, а так они почти ежедневно пересекались в коридорах губернского ЧК, иногда вместе присутствовали на совещаниях. Фамилия его была Погосян. Гаранину моментально нарисовалась картина с зарождавшимся в этом городе большевистским подпольем, работу которого, несомненно, курировал сам Погосян. Гаранин долго беззаботно смотрел на Погосяна, и тот тоже вгляделся в обличие «незнакомого» поручика.

Взгляды их столкнулись, в молниеносный промежуток там чего только не произошло. Гаранин понял, что Погосян его тоже узнал, и в глазах подпольщика полыхнуло мимолетное: «Давай устроим им трепку, их всего четверо, нас двое – отобьемся». И конечно же, сразу затушенный этот призыв: «Я все понимаю, у тебя свое задание, ты не можешь рисковать, а я свое задание уже провалил. Живи ради нашего общего дела».

Один из патрульных, пока его напарник проверял документы Погосяна, стал бегло обхлопывать карманы подпольщика:

– О, да у него тут ножичек.

– Я сапожник, это рабочий инструмент, возвращаюсь на квартиру от заказчика, – звучал твердый голос Погосяна.

– В такую-то пору? Это что ж за заказ такой поздний?

– У меня там еще шило и дратва – проверьте.

– В комендатуре тебя проверят, – ласково успокаивал патрульный.

Гаранину и Анне вернули их документы:

– Можете следовать, господин поручик, все в порядочке у вас и вашей дамы.

Они отошли на приличное расстояние от патруля, у Гаранина все еще вращалась безумная и несбыточная мысль о помощи Погосяну, но, чтобы не выдать себя, он беззаботно напомнил:

– Так что там Сабуров? Мы говорили о нем, пока нас не прервали.

Свидание с патрулем для Анны не было чем-то необычным, и она вполне спокойно ответила:

– Этот Сабуров достаточно резвый офицер. Он успел поухаживать за многими в городе.

– Быть может, и вы не минули его ухаживаний? – выведывал Гаранин, а у самого из памяти не выходили печальные глаза под навесом густых армянских бровей в тусклом свете фонарика.

– О нет, я весьма разборчива в людях, и Сабуров, видимо, это сразу почувствовал, а потому и не делал никаких попыток в мою сторону.

Гаранина выводило из себя ее жеманное кокетство, из темноты выплывал несчастный Погосян, и Глеб в очередной раз решил свалять дурака:

– А я бы не сказал, что вы разборчивы… В поцелуях с ездовыми, увы, мало разборчивости.

Анна замерла на месте, издала какой-то непонятный звук: среднее между возмущением и злостью. В темноте не было видно ее лица, но Гаранин его себе без труда дорисовывал и только теперь прогнал образ печального Погосяна.

– Вы в своем уме? – наконец обрела Анна дар речи. – О каком ездовом вы мне здесь толкуете?

– В полевом лазарете, когда вас окликнул ездовой Осип и согласился подкинуть до города… Нет, может, он вам родной брат или какой иной родственник, я не знаю…

Анна внезапно расхохоталась, ребус для нее сошелся:

– Вы так неумело шутите, Глеб Сергеевич, или вправду не знаете, каким звуком ездовые понукают лошадь?

Анна в припадке смеха повисла у него на здоровой руке, лошадь недовольно фыркнула. «Какая она покладистая», – с теплотой думал Гаранин, – «любая иная обиделась бы навеки. И хохочет так, словно не останавливал нас минуту назад патруль. В самом деле такая смелая? Или беспечная? Смех не кажется наигранным, она настоящая. А может, она такая же правдивая, как и «сапожник» Погосян или «поручик» Гаранин? Успокойся, Гаранин, не ищи беды там, где ее нет».

Весело, без робкого смущения, он оправдывался:

– Я миллион раз слышал, как понукают лошадь, но, увидев, как вы быстро пробежали к ждавшему вас Осипу, не мог думать ни о чем, кроме… поцелуев.

– О господи, какая милота, – снова веселилась она. – А между тем мы почти пришли, вот мой дом. Точнее, он не мой, конечно, я в нем снимаю комнатку с кухней, но есть большой плюс: живу отдельно от хозяев, у меня даже вход разный с ними. Я не тревожу их, они не мешают мне – очень удобно.

Маленькая калитка почти утонула в кустах сирени, Гаранин подхватил падавшую фуражку, сбитую о нависавшие зеленые заросли. Лошадь, привязанная им у столба, снова недовольно фыркнула ему вслед: «Давай там, не задерживайся у этой пигалицы, я хочу ночевать в госпитальной конюшне, а не под открытым небом».

Анна стремительно пересекла темный от зелени палисадник, звякнул висячий замок в ее руках. Гаранин низко пригибался, но во второй раз чуть не обронил свой головной убор. Его спутница быстро нашарила спички и затеплила фитиль толстой свечи, с нею в руке они молча прошли через сени на кухню. Здесь Анна зажгла еще и лампу, свечи, однако, не потушив. Гаранин, оглядывая между делом стены и обстановку, заявил в своем нагловатом тоне:

– Как и обещал вчера – в эту ночь, свободную от вашего дежурства, застаю вас дома.

– Что у вас за манера такая, не могу понять? – нестрого удивлялась она. – Вы зачем-то ведете себя нарочито развязно, это вам не идет и никак не лепится ни к вашему облику, ни к вашей внутренней сущности.

– Когда вы успели ознакомиться с моей внутренней сущностью? – заметно удивился Гаранин, а внутри него гремело: «Да перетасуй же ты карты! Сдай по-новому! Ты же видишь – это с ней не работает».

Она с самого прихода ловко сновала по кухне, доставала из шкафчиков необходимые материалы и инструменты, выкладывала их на столе. Выразительно звякнув ножницами, она сурово сказала:

– А теперь мой черед шутить. Поглядим, так ли твердо вы перенесете перевязку, как в прошлый раз.

Гаранин молча расстегнул китель, скинул его и опустился на стул. Театрально прикрыв глаза, он изобразил на лице великий страх, перекрытый великим смирением. Глеб не открывал глаз довольно долго, пока не услышал вопроса:

– Я могу приступать?

Он согласно кивнул в ответ. Ее руки стали закатывать рукав его нижней сорочки. Перед зажмуренными глазами Гаранина в темноте промелькнул печальный взор Погосяна, осоловело улыбнулся Квитков, пьяный от вина или благодарности; со сдержанной улыбкой, где ничего хорошего не таилось, что-то спросил Сабуров. Женские тонкие пальцы аккуратно разматывали бинт, касались его открытой кожи, а он думал совсем о другом: «Вот уйдет это все, и какой будет моя жизнь? Искореним контру, вычистим страну. Пошлют ли меня за рубеж, готовить тамошний пролетариат к неизбежному? Или я стану, наконец, как все нормальные люди: заведу дом, хозяйство, жену… И какой она будет? Не слишком красивая уж точно, такие за нашего брата не идут, да и не нужны нам красавицы. Вот такую, как эта, я бы взял. Милая, чуткая, добрая и в меру хозяйственная – рану сможет вылечить в случае чего. Нам про раны даже в мирную эпоху забывать не следует».

Он приоткрыл веки, желая убедиться, так ли она мила, не показалось ли ему это, и в переходе от мрака зажмуренных глаз к свету керосиновой лампы опять увидел в ней едва уловимое знакомство. Гаранин сдержал себя, не вздрогнул и по тому, как она невозмутимо продолжала свою работу, понял – Анна не заметила этой его мелькнувшей тревоги. Глеб тут же стал прятать свое состояние за новыми шалостями:

– Скажите, Анна Дмитриевна, вы не работали до войны у Ханжонкова? Мне кажется ваш портрет невероятно знакомым… Ах, какая бестактность с моей стороны, до войны ведь вы были еще ребенком и в фильме играть не могли…

Губы на лице у сестры милосердия дрогнули:

– Спасибо за ваш плохо прикрытый подхалимаж, Глеб Сергеевич, но до войны я успела окончить Бестужевские курсы, и вообще у меня довольно размашистая биография.

– На каком бы небе от счастья был я, открой вы мне хоть маленькую толику из своей биографии.

– Мало вам курсов?

– Конечно мало. Хоть и живо представляю вас в миленьком пальто с барашковым воротником и такой же симпатичной зимней шапочке. Все это, я уверен, здорово шло вам… А скажите: увлекались вы в те годы революционной борьбой? – как можно безобиднее произнес он последнюю фразу.

– О, мой милый друг, кто в ту пору не мечтал о святых эсеровских идеях? Могу поклясться и поспорить на что угодно, что и вы не устояли перед пламенем какого-либо толка.

– Грешен, Анна Дмитриевна, не буду отрицать, – тут же «сознался» Гаранин.

– Ну а коль сами грешны, так и не устраивайте допросов, – попросила она, расправляя рукав нижней сорочки и укрывая им свежую повязку.

Он незамедлительно встал, торопясь обратно облачиться в китель. На благодарность Гаранина Анна легко улыбнулась:

– Не могу не предложить вам чаю, хоть и час уже поздний.

– Анна Дмитриевна, даже если предложение ваше имеет лишь формальный характер, я за него ухвачусь, ведь как скоро я вновь окажусь в вашем доме – неизвестно, а компания ваша мне чрезвычайно приятна.

Она сразу отвернулась к шкафчикам и тумбочкам, хлопотливо гремя посудой, и Гаранину показалось, что в этой торопливости она прятала одно из двух: либо свою досаду от его быстрого согласия, либо легкую радость все от того же.

– Воду, извините, вскипячу вам на керосинке, самовара у меня нет.

– Да и долго в самоваре, – поддакнул Глеб.

– Вы пока можете взять лампу и пройти в комнату, хозяева оставили на моей половине небольшую библиотеку, можете полистать чего-нибудь, пока идет время, – предложила она.

Гаранин, вооружившись лампой и отодвинув поврежденной рукой тюлевую занавеску, прошел в комнату. Внутри было весьма уютно, хоть и немного тесновато. Глеб сразу увидел около трех десятков книг в стенном шкафу, но не тратил внимания на их изучение – они хозяйские, о чем они могут рассказать? А судьбу сестры милосердия ему захотелось прощупать. То, что она ему кого-то напоминала и в придачу он не мог вспомнить – кого, раззуживало в нем справедливый интерес. Гаранин перещупывал взглядом предметы: «Так, эти безделушки, скорее всего, тоже хозяйские, не повезла бы столичная фифа, а именно Бестужевские курсы (если только она не врет) говорят в пользу бывшей столицы. Слоники фарфоровые, дамская безделица, какая-то картинка безвкусная, это все здешнее, все мещанское. И салфетка эта вышитая, и зеркало, и даже шляпка на спинке кресла. Эх, заглянуть бы в гардеробчик, перетряхнуть ящики в комоде, да не с руки. Так, а здесь у нас что на стене?»

В простенке между зеркалом и шкафом висело небольшое полотно: стройная русалка зависла в прозрачной озерной толще. Волосы ее, перехваченные венком из кувшинок, стелились по воде, солнце, сквозь зелень волны, играло на зеленоватой коже. Часть перепончатого колеса медленно вращалась под водой на заднем плане, и падал в стоячую озерную гладь поток из мельничного желоба, клубился и баламутил замершее спокойствие. На дне сквозь донную траву выглядывали кости в доспехах разных эпох: от славянского витязя в шлеме с высоким султаном до шляхтича в панцире, обернутом прогнившей леопардовой шкурой. Из доспехов торчали позеленелые кости и улыбались черепа. В зеленоватом блеске играл тугой живот русалки, скакали блики по ее упругим бедрам. Зелень воды была одновременно таинственной, густой, пугающей и в тот же момент – легкой, радужной, свет проникал через нее и ложился на тело русалки, и казалось оно живым, совсем не покойницким. Может, тело бывшей утопленницы оживляли маячившие со дна кости.

Русалка смотрела вбок, туда, где хлопотал по своим делам мельник. Лицо ее было тоскливо, и в нем не без труда, но все же Гаранину удалось узнать хозяйку комнаты. Он таращил глаза, все еще сомневаясь в своих догадках и размышляя: «Да все мои колкости и намеки в твой адрес меркнут перед одним этим жестом! Повесить такую картину на всеобщее обозрение».

За спиной его внезапно раздалось:

– Это малая доля того, что я умудрилась взять с собой из родного дома, картина напоминает мне о мирных доскитальческих временах.

Гаранин обернулся и, не пытаясь скрыть своего удивления, еще больше выкатил глаза:

– Это вы?

Милосердная сестра даже не изменилась в лице:

– Один столичный художник сделал мне этот портрет.

– Портрет? Да тут, прошу меня простить, ростовая фигура. Неужели пришлось позировать целиком?

Анна многозначительно помолчала, мимолетно заглянула в зеркало, поправила прическу и к сведению произнесла:

– Чай уже приготовлен.
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Гаранин открыл глаза, стояло позднее утро. Из головы не выходил остаток прошлого вечера. Он пил чай и не ощущал вкуса, отвечал на ее вопросы и сам поддерживал беседу, но чувствовал, как мысли его скачут и он не способен вести параллельный анализ. Потом Глеб неторопливо ехал по спящему городу, пытался привести в порядок свои наблюдения и планы, в голове царила сумбурная вакханалия: «Что же ты за разведчик такой? Какая-то профурсетка одним видом своего голого зада тебя из седла вышибла? Нет, тут что-то иное… Теперь, после этой картины, я почти наверняка уверен, что видел ее. И пока не выясню, где это было, – не успокоюсь».

Успокоиться Гаранину не пришлось до самого обеда. Вчерашние посиделки в гостях у Анны Дмитриевны не были тому причиной, все же они немного позабылись. Больше настораживало отсутствие Квиткова, он ведь обещал навестить Гаранина. Времени до вечера еще оставалось достаточно много, и это Глеба немного утешало.

Страдая от безделья, он без интереса полистал прошлогодний номер «Нового сатирикона». На его обложке помещалась карикатура: у подножия Александрийского столпа густо рассыпаны трупы, над ними летают черные птицы-падальщики, здесь же в обнимку стоят два типичных большевика с мерзкими лицами и бородками и один другому сообщал: «У нас в Петрограде желающие могут кормить птичек, совсем как на площади Святого Марка в Венеции». Надпись под карикатурой гласила: «Венецианская идиллия на Дворцовой площади».

Гаранин следил и знал о многих громких фамилиях, покинувших Россию – положение обязывало. Об Аверченко, бывшем редакторе главного сатирического журнала в России, было слышно, что он бежал к немцам – в Киев, потом, когда они оттуда ушли, он с потоком таких же проходимцев, каковым являлся и сам, устремился к югу, а оттуда морем выехал за рубеж и теперь публиковал там, на безопасном от родины расстоянии, паскудные пасквили и неотправленные «письма Ленину». Гаранин мечтал оказаться когда-нибудь с таким вот писакой с глазу на глаз, он бесконечно благодарил бы судьбу, если бы она одарила его такой встречей.

Он отбросил журнал с гадливым чувством, но холодным выражением лица.

– Что, поручик, не верите этим «веселым» картинкам? – спросил его офицер с соседней койки.

Гаранин насторожился, оставаясь внешне спокойным:

– С чего вы взяли, просто номер больно старый.

– Не лукавьте, поручик. Я вижу, что вы думаете.

– И что же я, по-вашему, думаю? – оставался спокойным тон Гаранина.

– Думаете: утрируют журналисты. Ну, отвели в ЧК одного-двух, ну, учинили над ними расправу – не без этого. Так вы думаете? А я уверен, что в столице сейчас именно то, как изображено на этой дурацкой картинке!

Глаза офицера разгорались жестоким блеском:

– На улицах не только лошадиные трупы валяются, но и людские. Я был в комиссии по расследованию большевистских злодеяний в Харькове. Мы раскапывали расстрельные ямы, я видел эти изуродованные тела! Видел своими глазами, поручик.

Гаранин понимал, что спорить с офицером никак нельзя, но и в поддакивании этот бедолага тоже не нуждался, его надо было просто слушать, и все. У офицера вылез алчный оскал на лице.

– В первый же день, на вокзале, нами были пойманы председатели Курской и Воронежской губернских ЧК – Озембловский с Кацем. Обоих мы вздернули на пристанционных фонарях. Через день попался бывший начальник Белгородской милиции – Саенко. Палач и мясник. Его мы вздернули вместе с боевой подругой, бывшей гимназисткой и такой же сволочью, как он сам. Их качало ветром на тополевой аллее, между Преображенским храмом и станционным водяным баком. У этого самого Саенко, нам известно, есть родной брат, сейчас скрывается в Киеве, но и его мы со временем достанем.

Гаранин напрягся: «А этот тип, должно быть, из контрразведки. Может оказаться ценнейшим кадром. Давай, развяжи свою кровожадную память, чего там у тебя еще вспомнится».

Офицер, самозабвенно глядя в одну точку, размышлял дальше:

– Уж мы-то, когда вернемся в Петроград, их телами накормим не только птиц, но и всех зверей земных, всю пучину морскую. Всех переведем, всех, кто революцией этой запятнан, от Троцкого до самой милой гимназистки с ангельским личиком.

– А кто же, извиняюсь, за вашей милостью будет клозеты чистить? Неужели сами научитесь? – любезно осведомился Гаранин.

– Научимся, еще как научимся. На чистке этих авгиевых конюшен как раз и набьем руку, – не почувствовал укола офицер, продолжая думать о своем.

Гаранин понял, что минутка ностальгии у офицера закончилась, полезности от него больше не добьешься, и отвернулся к стене.

Ему вспомнилось, как одна невиновная женщина едва не пострадала из-за него.

…Гаранина обрядили в ветхие одежды, в виде беспечного бродяги отправили в тыл врага. Кружным путем он долго скитался по дорогам, пока, наконец, забрел в нужное ему селение. Он изображал бывшего фронтовика, полусумасшедшего странника в тараканьего цвета мешковине, натянутой на голое тело. Бывший цирковой артист, а теперь тоже чекист, выдал ему своего дрессированного ворона, показал незамысловатую мелодию на деревянной флейте. Гаранин быстро освоил ее, ворон поверил в его музыку и «танцевал» по его указке – ходил по кругу, выписывал петли и восьмерки, по-журавлиному тянул лапы, хлопая крыльями, кувыркался в воздухе.

Он ночевал в зарослях черемухи, за бакалейной лавкой, а с рассветом выходил на майдан, слонялся меж папертью и домом купца Стахова, где помещался белогвардейский штаб, просил милостыню, иногда заводил свою игру с флейтой и вороном. Офицеры выходили покурить на порожки, с интересом любовались за убогим человеком и его птицей, смеялись:

– Гамельнский крысолов.

– Как бы на его игру грызуны не сбежались.

– Богата земля русская убогими…

В перекурах офицеры роняли обрывки нужных Гаранину фраз, по ним удавалось сплести кое-какие, не особо важные сведения. Ему не подавали денег, только набожные хуторяне «баловали» горбушкой. Он садился под вечер у колодца в проулке, отщипывал крохи хлебного мякиша, бросал птице, и она ловила их на лету. Гаранин крутил ручку деревянного ворота, вынимал из-под земли ведро воды, пил сам и поил из ладони ворона.

На третий день он стал вызывать подозрения, а может, просто офицеры заскучали. Гаранин заметил, как один из них подозвал казачьего урядника, что сидел в теньке без дела, и о чем-то его попросил. Урядник заметно ухмыльнулся, видно, и ему надоела однообразная игра «юродивого».

Гаранин видел, как крадется к нему урядник и размышлял: «Оставаться дурачком до последнего или выдать божью прозорливость? Показать, что у меня глаза на затылке».

Он все же побоялся выдать себя, продолжал играть, слепой и невинный к опасности. Нагайка жиганула его через худую мешковину, Гаранин истошно и почти не наигранно заверещал, стал кувыркаться в майданной пыли.

Тут, как и в румынских Карпатах, ему попалась женщина:

– Чего издеваешься? Не видишь – благоумный ведь!

Она указала на его зеленые штаны:

– Одежа на нем трошки военная – значит, солдатик контуженный или беспамятный.

Потом нагнулась над «юродивым», вытерла подолом юбки пену с его губ:

– Пошли со мной, родимец. Дам тебе молока кружку.

Урядник играл хвостом нагайки и нахальными глазами:

– Забирай этого приблажного, пока обоим не всыпал.

Гаранин погнался за ускакавшим в сторону, испуганно каркавшим вороном, подхватил его на руки. Флейту его поднял урядник, брезгливо отер о рукав и засунув нагайку за пояс, сыграл нехитрую пастушескую мелодию, не забытую с детства.

– Эй ты, дурак, – позвал он Гаранина, – иди, забирай, а то промысел твой встанет.

И урядник протянул ему дудку. «Юродивый», все еще тихонько скулящий, с опаской приблизился к казаку, торопливо выхватил свою вещь, урядник в тот же момент успел угрожающе топнуть. Гаранин шарахнулся в сторону, не удержался на ногах, снова закувыркался в пыли. С порожков, где курили офицеры, сыпануло дружным смехом. Урядник уходил на прежнее место, в уютную тень, довольный собою. Гаранин следовал за позвавшей его женщиной, довольный не меньше урядника: «Поверили. Выходит, славно я отыграл».

Казачка привела его к себе во двор, бросила охапку соломы под камышовый навес, сверху укрыла дерюгой, без излишней жалости проговорила:

– Ночуй туточки, божий человек, а то в кущах уже знобко.

Он осушил поданную кружку, заел молоко свежей краюхой. Ворону казачка насыпала горсть проса и поставила обломок глиняного горшка, колотое донце, наполненное водой. Птица поклевала круглых зерен, напилась, полезла к Гаранину под дерюжку и там довольно заворчала.

Ранним утром казачка прислонила метлу к двери куреня, запрягла дымчатого вола в арбу, уехала в поле. День повернул к закату, хотя солнце не упало в самый край горизонта, за воротами послышался мягкий, искупанный в колесной мази колесный скрип. Казачка завела во двор арбу, груженную желтыми снопами, притворила ворота и стала таскать снопы к гумну.

Гаранина надолго не хватило: он усадил ворона на поперечную балясину под навесом, обхватив хлебный крестец потолще, подделывая походку, захромал вслед за хозяйкой. Увидев его с ношей, она сердито запричитала:

– Ты чего удумал? А ну брось. Тебе не положено, ты божий человек.

«Юродивый» кривил заросшее щетиной, давно не мытое лицо, добавив в голос шепелявости, невнятно бормотал:

– Я помогу тебе, хозяйка. Ты мне по-доблому – и я тебе. Ты меня залеешь, я тебя тозе обизать не буду.

Она смягчила голос:

– Куда ж ты, хроменький? Поберег бы себя…

Гаранин с досадой замечал: пока он сделает одну ходку к арбе, казачка успевает два, а то и три раза, но хромоты своей не отменял, шагу прибавить не стремился, чтобы не портить уже сформированной картины своих неторопливых движений.

Он забрал с арбы предпоследний сноп, она обогнала его с последним, опустила в настеленную копну, с шумом выдохнула:

– Ну, слава Богу, подкинул мне помощника, вдвоем быстрей управились.

Гаранин уложил свою ношу, обхлопал копну неловкими движениями, словно проверяя надежность уложенных снопов.

– Может, ты мне и бахчу будешь поливать? – задорно спросила она, почуяв в нем божьего посланника.

– Пойдем, пойдем, помогу, – охотно закивал Гаранин, все еще довольный своей удачной игрой.

Взяв ведра, она пошла через баз за плетень, к огородне, к зарослям кукурузы, он тащился сзади.

Августовский зной до конца не угас, плавал в раскаленном воздухе, из-под шапки волос катились по лицу его струи пота, казачка вытирала себе лоб и щеки хвостами алой косынки. Раскинулась впереди них бахча, заплетенная ползучими стеблями, отгороженная с двух сторон высокой кукурузой. В конце левады стояла изогнутая верба, позади нее, в сотне саженей, росла зеленая стена камыша, намекавшая о степной речке, тощей, почти пересохшей.

«Видать, оттуда буду воду ей носить, ох и нахромаюсь же я сегодня», – не без горечи успел подумать Гаранин. Они пересекли бахчу, и казачка свернула к вербе. В ее тени запахло сыростью, Гаранин разглядел у подножия дерева воду – круглый прудок, не больше двух саженей в диаметре. Со всех сторон его охватывала высокая не скошенная трава и только в одном месте на берегу прудка в землю были уложены две деревянные плахи. Хозяйка подошла туда, зачерпнула ведрами, обернулась к нему:

– Отсюда и будешь таскать.

Гаранин поставил пустые ведра на плахи, встал на них коленями, радостно стал плескать себе в лицо:

– Водицка, водицка! Как тут водицка?

От воды тянуло болотом, в ней плавала ряска, но Гаранин искренне радовался и за себя, и за «юродивого».

– Это у каждого такая копанка вырыта, – поясняла хозяйка, – речка близко, вода от земли рядом, чуть копнул – и вот она. Сегодня вычерпаем половину, а завтра к утру уже опять полная копанка наберется.

Она глядела на него с широкой улыбкой, даже умиление расплылось по ее лицу. Поставив ведра с водой рядом, казачка сдернула косынку, помахала на себя, с наслаждением закрыв глаза от легкого ветерка. Немного подумав, она сказала негромко, почти про себя:

– А чего уж там, ангельская душа – чего он поймет?

Гаранин провел руками по лицу, капли с его щек сыпались обратно в воду, он расслышал позади себя шорох одежды. Казачка вышла у него из-за спины, присела на деревянные плахи, опустив в копанку ноги до колен. Руки ее были по локоть черны от солнца, шея литая, бронзовая, волосы смоляные и тело плотное, сбитое работой, смуглое. Она плеснула себе горстями на грудь, сдержанно ухнула и, приподнявшись на руках, бултыхнулась в воду. Гаранина обдало брызгами, села и быстро впиталась роса из копанки на его мешковине и армейских запыленных штанах.

Казачка скрылась в воде по самый подбородок, задорно взвизгнула:

– Ох, благодать! Полезай, солдатик, такое добро тут.

Она глянула на него и чуть встрепенулась. Гаранин и сам понял, что на секунду утратил вид полоумного. Боясь быть рассекреченным такой быстрой переменой в своем взгляде, он вновь нацепил маску юродивого:

– Та не, та зацем, я вот умылься…

Она потянула на сторону уголок рта, то ли вновь поверив ему, то ли маскируя свое неверие. Гаранин подхватил набранные ею ведра, захромал к леваде.

Утром казачка снова уехала на поля, вернулась так же – к вечеру. Он помогал ей со вчерашней неторопливостью, старательно подделывая свою неуклюжесть. Гаранин видел зародившуюся в казачке настороженность, подумывал о том, чтобы уйти сегодня же, в ночь, не дожидаясь завтрашнего утра. Но его останавливало свое скудное пребывание здесь, он почти не добыл никаких сведений, а возвращение с пустыми руками считал невозможным.

После разгрузки они сели под навесом, у его застеленного дерюгой обжитого угла. Казачка принесла арбуз, пощелкав пальцем по кожуре, поднесла его к уху, потом одним ударом разломила об столб. Арбуз внутри оказался бледно-розовым.

– Ты гляди, – удивилась хозяйка, рассматривая желтый завиток на его хвостике, – а ключка у него сухая, должен бы спелым быть…

Ворон, радостно гаркнув, спрыгнул со своего насеста, бойко подбирая с земли выплюнутые людьми коричневые арбузные семечки. Казачка побаловала птицу невкусной розовой мякотью, печально выдавила:

– Э-эх, жизня моя… такая ж пресная…

На бахчу в этот вечер она его не повела, взмахом позвала с собой в сад. Они собирали подпорченные яблоки – падалицу. Гаранин ползал на карачках, измочалил колени в траве и сырости подгнивших яблок, набирал полные горсти, часто просыпал собранное, демонстрируя свою неумелость. Она, кажется, вновь ему поверила или сделала вид:

– Не рви ты так душу, болезный. Тихонько, взял ведро в одну руку, а другой собираешь, вот так, вот так.

Он стал повторять за ней, шел от дерева к дереву, приподнялся чтоб размять затекшие ноги… в смородиновых зарослях мелькнул крест на маленькой деревянной гробничке. На этот раз Гаранин был начеку, воли удивлению или иному неожиданному чувству не дал, заметив, что она на него смотрит, задрожал нижней губой, повалился обратно на колени, стал часто креститься и класть земные поклоны. Казачка подошла к нему, опустилась на колени рядом, наложила широкий крест на чело, плечи и утробу, негромко вымолвила:

– Грехи мои тяжкие, молодость бесстыжая… Дите нежеланное, в утробе травленное…

«Юродивый» утробно заскулил, зашамкал невнятное, внутри него разговаривала осознанная, ненаигранная жалость Гаранина.

– Может, отмолишь грехи мои, божий странник, – с отчаянием попросила она.

Он продолжал утробно выть, словно не слышал ее.

– Кормить буду, одежонку теплую справлю, обшивать, обстирывать, к осени в хату пущу, на лавке в стряпке место тебе будет…

Гаранин не мог ничего вымолвить, в одной половине головы вертелось: «Дай знать ей как-то, пусть поселяет тебя, хороший кров и прикрытие – сможешь добыть информацию»; а с другого бока подступал к памяти розовый арбуз, и вкус в нем менялся с пресного на горький.

Он уснул этой ночью в раздумьях, так и не дав хозяйке своего ответа. Наутро к ней во двор пришла делегация с казачьим патрулем, несколькими почтенными стариками и хуторским атаманом во главе. Их привел сосед казачки, плешивый старик с хитрыми глазами завистника:

– Вот глядите, казаки! Поселила, стерва, к себе шаромыжника, вроде под дурачка он у нее старается, а я сквозь плетень-то поглядаю, совсем не то у него на роже написано. Он бывает сидит-сидит, вроде несмышленыша, а потом и проглянет у него на бровях думка. Мне через плетеник все видно.

– Чего ты брешешь, старый кобель! – встретила соседа хозяйка. – Чего ты глаза на чужом базу мозолишь?

– Видишь, атаман, как она нас встречает? Ей и хуторское начальство не под шапку. Мало тебя пороли, сука?

Атаман оборвал доносчика ловким взмахом, обернулся к хозяйке:

– Не порядок, Кузьминична. Время военное, а ты человека привечаешь неведомого. Кто? Откуда? Возьмешься за него поручиться?

Хозяйка вмиг остыла, растерялась даже:

– Да я и не знала, что нынче такое у нас под запретом… Гляжу – убогий, дай, думаю, возьму, откормлю малость…

– Ага: «В постелю с собой уложу», – передразнил ее сосед, снова выпрыгнувший из-за атамановой спины.

Казачка блеснула на него глазами, но атаман не дал ей слова, обернулся к доносчику:

– Отойди, Лука Палыч. Ты свое дело уже сотворил, дай нам теперь.

– Вот я и думаю, – подбодренная реакцией атамана, вновь продолжила она, – когда такое было, чтоб убогого обогреть за грех считалось? Позвала, две ночи у меня он пробыл только, не виноватая я…

Атаман внимательно рассмотрел Гаранина. Тот сидел, изображая на челе своем великий испуг и еще большее непонимание, из открытого рта его на подбородок текла слюна.

– Чего делать будем, господа старики? – обернулся атаман к пришедшей с ним делегации.

Коротко посовещались, атаман снова обратился к хозяйке:

– Жильца твоего, мы, значит, забираем. До выяснения.

И он коротко кивнул казачьему патрулю. «Юродивый» успел подхватить с шестка на указательный палец свою дрессированную птицу. Его отвели в холодную, продержали там сутки, допрашивать не пытались. Он страдал от жажды, копал в сырой земле ямки, отыскивал там редких червей, ковырял глинобитную стену, находил в трухлявом дереве белых короедов и всю эту добычу скармливал ворону.

На рассвете его отпустили на все четыре стороны.

…Отворачиваясь к стене и медленно засыпая, Гаранин подумал: «А она не была так уж невиновна. Ведь просила же у “юродивого„за ту крошечную могилку, затерянную в дебрях сада».
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После обеда санитар пришел в палату, протянул ему сложенную вчетверо записку:

– Для поручика Гаранина. Мальчонка какой-то ко входу доставил, ваше благородие.

Гаранин моментально развернул записку. Ровный студенческий почерк, записи выполнены карандашом:

 
«Глубоко мною уважаемый Глеб Сергеевич! Мне невыносимо тяжело признаться Вам, что своего обещания я не могу выполнить. В полку затеяны маневры, идет подготовка (причина Вам известна)».

 
За скобкой стояло еще несколько слов, тщательно вымаранных и закрашенных.

 
«Если у Вас есть возможность – приезжайте на пустырь, он совсем недалеко от города, располагается за окраиной, называемой здесь “Волкогоновкой„, дорога не сильно утомит Вас и не растревожит вашу рану. Если возможности нет, то могу пообещать Вам свой приезд, как только выпадет первая возможность, хоть и не знаю, когда она случится.

С искренними извинениями и пожеланиями скорейшего выздоровления, поручик Квитков».

 
Гаранин свернул записку: «Вот так поворот. Не зря меня этот момент настораживал. Что-то надо делать, выбираться отсюда, ехать к Квиткову. Пока он мой единственный шанс на спасение, иначе быть мне скоро в соседней камере с Погосяном, а там и до виселицы недалеко».

Глеб отправился на поиски санитара, принесшего записку. Это был все тот же пожилой добряк, принимавший Гаранина в первый день, помогавший с ванной и прочим устройством.

– Послушай, братец, как бы мне снова свою пижаму с халатом на форму обменять? – приветливо обратился к нему Гаранин.

Санитар развел руками:

– Правов таких не имею, ваше благородие. Господин ротмистр к доктору всякий раз ходили, за вас ходатайствовали, тогда доктор мне и велел форму вам выдать, а без их приказа – не могу.

Гаранин на секунду задумался и тут же выдал новую просьбу:

– А сможешь отыскать мальчонку-посыльного, что мне записочку принес?

– Того самого сыскать не получится, убег наверняка уже. А так, для этого самого дела найдется парнишка, их много около гошпиталя крутится: кому из больных в лавку сгонять или еще по какой мелочи. Сыщем парнишку.

Глеб заметно обрадовался:

– Скажи, братец, а найдется для меня такой же мелкий клочок бумаги и карандаш? И еще вопрос: знаешь ли ты, где проживает Аня Кадомцева? Она здесь в госпитале сестрой милосердия трудится.

– Отчего не знать – знаем Анну Дмитриевну. И с бумагой можно устроить.

– Расстарайся, братец, а я уж отблагодарю, – выразительно сжал Гаранин портмоне, упрятанное в кармане больничного халата.

Через короткое время все было устроено. Мальчишка умчался в заданном направлении с короткой запиской:

 
«Анна Дмитриевна! Изыщите возможность, но навестите меня нынче же в госпитале. Это срочно и важно. Поручик Гаранин».

 
Кошелек Гаранина, заблаговременно снабженный деникинскими «колокольчиками» еще в здании губернского ЧК, опустел на несколько билетов. Оставалось только ждать и тешить себя хоть какими-то приятными новостями: «Зато наступлению наверняка быть. Вчера вызвали всех офицеров, даже не дали допить бокала на именинах, и, кроме того, началась срочная выписка из госпиталя. Сегодня маневры и подготовка, Квитков это пишет не скрывая, хоть и вымарывает лишние слова. Маховик завертелся, значит, я здесь уже не зря».

Кадомцева появилась довольно быстро, вид имела взволнованный, дышала часто:

– Что у вас за срочность? Для кого она: для вас или для меня?

Гаранин тут же отметил ее порыв: «А она, должно быть, еще и замечательный друг, вон как примчалась и как дрожит».

– Для меня, Анна Дмитриевна, исключительно для меня эта важность, – попытался он ее успокоить.

По мере того как Глеб излагал суть вопроса, он видел, что горячий блеск в ее глазах затихает, а взволнованность сменяется некоторым разочарованием.

– Хорошо, я попытаюсь уладить вашу просьбу, – почти холодно сказала она.

Провожая ее взглядом, Гаранин думал: «Она пришла сюда не из праздного любопытства, не из простой человеколюбческой миссии. За ее приходом стоит что-то большее. Чувства ко мне? Или наигранные чувства? Я охочусь за ней, она охотится за мной. Что ж – это была бы отличная уловка. Сабурову я не доверяю, это они уже уяснили, а здесь дама приятной наружности, я все время у нее на виду. Может, она и дома-то у себя не была, а находится постоянно в госпитале, слишком быстро она здесь появилась. А сцену с санитаром и мальчиком-посыльным просто удачно разыграли, заметая следы. Убедительные шоры вы мне навешиваете, господа белые контрразведчики».

Вместо сестры милосердия снова в палате появился санитар с формой в руках:

– Помочь вам переодеться, ваше благородие?

– Да, братец, сделай милость. А где же Анна Дмитриевна?

– Домой пошли. Доктор на них сильно ругались, аж в коридоре было слышно. А потом меня вызвали, велели форму вам выдать да на словах передать, чтоб вы по возвращении к доктору-то заглянули.

Гаранин торопливо одевался, тасовал мысли в голове: «Что за новый сюжет в пьесе? Я думал, она напросится сопровождать меня, хотя и не знает, куда я направляюсь. Очевидно, будут следить за мной издалека. Посмотрим, кто кого первым заметит».

– Что ж она, обиделась? – спросил санитара Гаранин.

– Знамо дело – обидишься. Оно хоть и начальство, а все ж таки девушкам неприятно, когда на них голос повышают.

Поручику вывели сытую лошадь, он на ходу расспрашивал у санитара, как проехать к Волкогоновке. Путь действительно, как и предупреждал Квитков в своей записке, оказался недалеким. Сразу за крайними домами слышался топот коней, отдаваемые команды, изредка звякала сталь. Гаранину открылся вытоптанный пустырь с остатками жухлого бурьяна и колючек. Над ним стояло плотное облако пыли, поднимаемое сапогами, ботинками и копытами.

Взводные колонны ходили в учебную атаку, совершали броски, с маху валились в пыль, укрываясь от условного пулеметного огня. Чуть поодаль маневрировали две конных сотни: сходились, расходились, наталкивались друг на друга и пробовали завязать несерьезные рукопашные сшибки. Гаранин медленно ехал на лошади вдоль взводов и рот, вглядывался в лица офицеров, въезжать в гущу войск не решался.

– Вы кого-то ищите, поручик? – услышал он.

– Да, мне необходимо увидеть поручика Квиткова.

– Сейчас его позовут.

Гаранин слез с лошади, стал ждать. Квитков действительно скоро отыскался. По его серому от пыли лицу струился пот, дыхание прерывалось от быстрого шага, но он бодро и весело протягивал руку:

– Какой вы молодец, Глеб Сергеевич, что выбрались из госпиталя и нашли меня! Я отпущен буквально на одну минуту… Чем-то могу вам служить?

Гаранин представлял, что разговор их будет не таким скомканным, просьба, с которой он намерен был обратиться к Квиткову, не была пустяшной, а потому требовала такта и расстановки.

– Быть может, Митя, у вас появится свободное время вечером? – выразил надежду Гаранин.

– Это исключено, Глеб Сергеевич. Вечером у нас тактические занятия, я не смогу навестить вас в госпитале.

– Тогда так, – перешел Гаранин к делу. – Для нас с вами, да и для последнего солдата в полку теперь не секрет, что скоро наступление. И в связи с этим у меня просьба: вы не могли бы, Митя, взять меня с собой.

– Куда? – опешил Квитков.

– В бой, конечно же. Я теперь птица перелетная, бесхозная. Притулиться к войску не могу, мое войско на плацдарме застряло, – твердо говорил Гаранин.

– Да, но у вас рана.

– Рана – пустяки. Вы же сами видите, что даже лошадью я могу управлять, а в пехотном строю мне будет гораздо легче. Главное – не задета правая рука, я способен рубить и стрелять.

– Это довольно странно, Глеб Сергеевич. Вы же знаете, что я такие вопросы не решаю… Вам нужна фигура посолиднее…

– Я все понимаю, Митенька, но как же я обращусь с таким вопросом к полковнику Новоселову? Он же мне непременно запретит.

– Да, это так, – нерешительно соглашался Квитков.

– Вот видите. А вам это ничего не будет стоить. Я оставлю на позициях лошадь, сам затеряюсь среди вашей пехоты, меня никто не заметит до начала боя, а в бою лишняя рука не помешает. Хотелось бы, чтобы это была пара рук, но имеем, что имеем, – строил из себя несчастную жертву Гаранин.

– Вы считаете необходимым свое присутствие в бою? – поинтересовался Квитков, и в голосе его звучала некоторая высокопарность, смешанная с уважением.

– Я считаю недопустимым сидеть сложа руки, когда мои старые боевые товарищи начнут прорыв с плацдарма, а новые собратья по оружию, – на этих словах Гаранин выразительно глянул в глаза Квиткова, – будут им помогать, не щадя своих жизней.

Квитков поджал нижнюю губу:

– Простите, Глеб Сергеевич, я не могу вам позволить… Вы ранены, я буду нести ответственность…

– Вы не будете мне ничего позволять, Дмитрий Михайлович, – твердо настаивал Гаранин. – Вы просто не заметите, что к вам в роту попал еще один боец.

– Извините, мне надо идти, я задерживаю весь батальон, – отвернулся Квитков и хотел уходить.

Гаранин на лету поймал его за рукав, отыскал горячую ладонь и крепко ее стиснул:

– Надеюсь на вас, поручик.

Короткий перерыв, за который солдаты глядели на внезапно появившегося Гаранина с благодарностью, закончился. Опять полетели команды, фельдфебельские свистки, загудела земля под ногами войска.

Гаранин повернул лошадь к городу, на маневры он не смотрел, но боковым зрением вел всегдашнее наблюдение по периметру. Он заметил, как от эскадрона отделилась одна фигура, и «внутренним ухом» почуял в ней Сабурова. Конная фигура приближалась, Гаранин по-прежнему не оборачивал к ней головы.

– Я вижу вас, поручик, не думайте, что я вас не вижу, – прокричал Сабуров без всякого приветствия.

– И я вас вижу, ротмистр! – наконец обернул к нему Гаранин свое невозмутимое лицо.

– А если видите, так отчего не здороваетесь? До сих пор злитесь за вчерашнюю мою шутку?

Гаранин остановил лошадь:

– Какую шутку? Что за двоякие намеки, ротмистр?

– Уже забыли? Как вы быстро, – иронично улыбался Сабуров.

– Да о чем вы, черт возьми? – свирепел Гаранин, и даже лошадь под ним взбрыкнула.

– Спокойно, поручик, спокойно, – наклонился Сабуров и похлопал рукой шею его лошади.

Гаранин нервно дернул поводьями, отодвигая свою лошадь от руки Сабурова. Взгляды их столкнулись: один злой и непримиримый, второй иронично-дьявольский, затаивший уловку.

– Вы что-то хотели мне сказать, ротмистр?

– Да, хотел. И скажу, но не теперь, а чуть позже.

Сабуров хлестнул своего коня, мигом умчался к оставленному эскадрону. Гаранин выждал минуту, провожая его взглядом, неспешно тронул свою лошадь.

Снова, как и по пути к пустырю, старался он приметить подозрительного прохожего или отдаленную фигуру, якобы идущую по своим делам, а на самом деле ведущую слежку, но никаких наблюдателей или их признаков не замечал. Как всегда, он вел параллельные мысли: «Интересно, работают ли Сабуров и Кадомцева в связке? Или у них независимые миссии? То, что Квитков обычный пехотный поручик, – понятно. Милый наивный мальчик абсолютно ничего не подозревает. Только на это и расчет. Я иду с его ротой в наступление, если повезет выжить в бою и не погибнуть от шальной красноармейской пули – сдаюсь в плен и благополучно попадаю к своим. Здравствуйте, товарищ Розенфельд, задание выполнено, готов к новому. Минусы: меня могут заподозрить; Квитков может доложить о моем странном рвении в бой, и меня опять же могут заподозрить. В обоих исходах с подозрениями – добра не жди. И еще эта непонятная Кадомцева. Это тоже большой минус. И самое неприятное, что я ее наверняка видел! Видел – и не могу вспомнить где. А еще я видел ее голой. Ну, не совсем ее, конечно, а только портрет. Портрет? Нет, не может быть!.. Ну да! Конечно!»

Гаранин чуть не подпрыгнул в седле от своей находки. Наконец память выцарапала из своих тайников эту картинку и одарила его.

Это было поздней весной. К фронту подкатил расшатанный эшелон, привез набранное в Петрограде пополнение. Вагоны были хоть и потрепанные, видавшие виды, но пестрые, разрисованные снаружи пролетарскими художниками, их покрывала живопись разных стилей: от примитивизма Пиросмани до былинных картин Васнецова, где красные бойцы, словно богатыри земли русской, сокрушали палицами головы змеев, гидр и прочей нечисти международного империализма. Кое-где упражнялись деятели новомодного супрематизма: черточки, линии и штрихи гонялись друг за другом, наползали на соседа, красный клин врезался в белый круг на черном фоне.

У хвостового вагона стояла толпа мальчишек: кто-то нагловато хохотал и тыкал пальцами в яркую мешанину фигур, иные, те, что постарше, стояли как завороженные. Подошел поглазеть и Гаранин, но ничего не понял в беспорядочной мазне. Щели на стенках товарного вагона не были зашпаклеваны, фигуры дробились от этого, и рассмотреть панораму Гаранин смог, лишь отдалившись на несколько шагов от рельсов. Над ареной цирка летали гимнастки в высоких сапогах и трико телесного цвета, облеплявших стройные ноги эквилибристок. Сновали канаты и трапеции, замирала внизу разношерстная публика, в испуге разевала рты.

Самое интересное творилось в центре. Там верхом на огромном бронзовом маятнике летела нагая валькирия, бешеный ветер развевал ее волосы. Она была не отсюда, не лепилась в общую цирковую канву, и становилось непонятным – зачем вообще она заключена здесь по воле руки, создавшей ее.

Валькирия была точь-в-точь похожа на русалку с портрета Кадомцевой, но стиль и мастерство художника были иными. Гораздо менее она походила на живую Анну Кадомцеву, хотя у Гаранина не возникало сомнений – художники, написавшие русалку и валькирию, были разными, но натура в картинах оставалась одна и та же.

Догадки в его голове мелькали одна за другой: «Она, несомненно, была по ту сторону фронта, то есть жила в Питере, когда состав с пополнением формировался и художники расписывали вагоны. Выведать у нее аккуратно, когда она сбежала из Совдепа и осела на освобожденной земле. Если скажет, что больше полугода – явно лжет: пополнение пришло два месяца назад, накинуть неделю-две на дорогу и разрисовку вагонов… То есть она была в Питере именно в это время: месяца два-три назад. Могла быть и раньше, и позднее, но в это время – точно. Доказательство слабое, конечно, может, эту цирковую валькирию писали по прошлым наброскам, а они, в свою очередь, были сделаны еще раньше. Но копать надо, эта очень темная птичка вполне может стоять в штате ЧК. Типичный двойной агент: на нас работает для отвода глаз, а сама душой и телом принадлежит Белому движению, то есть – полное мое зеркальное отображение».
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Гаранин вспомнил, как уже имел дело со шпионом женского пола и успешно ее рассекретил.

…Они заняли крупную узловую станцию. Гаранин не только работал в тылу с важными документами и скитался по территории противника, вынюхивая и выискивая, случалось и ему «рвануть ноздрей пороху», как говорил командир их конного отряда.

Еще дышали конские тела жаром, не остыла горячка боя и воздух был наполнен раскаленными фразами:

– У меня пуля над ухом вжикнула, еще бы чуть и…

– То с перепугу, Пашка, всегда так кажется. Я вот ни разу не слышал, чтоб говорили: «Бежит на меня беляк со штыком, маленький, плюгавенький». Всегда брешут: «Идет он на меня, здоровенный детина… Но я не сплоховал, как насадил его!» А на деле враг – он такой же, как и ты, только через страх у тебя он в глазах растет, как пуля, – та, что близенько просвистела.

– Важно ты ему, Гаранин, грудь распахнул.

Гаранин улыбнулся в ответ бледным лицом, перед глазами прошло: лезвие его шашки, скользящее по офицерскому кителю, брызнувшая из-под мундира кровь, розовая пена и обломки ребер на страшной ране. Белый офицер медленно заваливался в седле, но все еще держали его мертво скрюченные пальцы конскую узду. Навстречу Гаранину скакал новый кавалерист, Глеб обманул его ложным замахом, выбил шашку, тот инстинктивно прикрылся рукой и через мгновение остался с ополовиненной ладонью – четыре пальца, начисто срезанные, упали к лошадиным копытам. Несчастный заорал, и Гаранину захотелось унять этот вой, он метил оружием в его кричащий рот. Но лезвие косо упало на переносицу, выбило из нее фонтан крови. Гаранин, словно в забытьи, протягивал на себя полотно шашки, вывозя ее из твердого черепа, он видел, как медленно плывет по широкому кровотоку еще живой глаз убитого им врага.

Вокруг продолжали галдеть конные чекисты:

– Я нынче четверых ссадил, а одного, уже пешего, конем стоптал.

– Не, у меня сегодня не дюже урожайно, всего двое.

Чуть в стороне стоял пожилой железнодорожник, глядел на умытых кровью и степным прахом людей, на их праздничную похвальбу. Душа его затрепетала, он кинул в конную гущу:

– Чему радуешься, храпоидол? Тому, что братьев своих к Богу отправил?

– Заткнись, контра. А то и тебя направлю, – беззлобно отмахнулись из толпы победителей.

На станции стояли вагоны с мануфактурой, боеприпасами, сахаром и мукой, в спешке боя забытые белыми. Победители принялись примерять себе все самое лучшее. Среди трофеев нашелся вагон с ранеными. Командир чекистов, затянутый в броню бычьей кожи и черные ремни портупей, взмахом позвал к себе начальника станции, приказал поскорее угнать этот вагон, подальше затолкать на дальний путь, в глухой тупик, из глаз и с сердца долой.

Начальник станции все понял, не прекословил, быстро побежал собирать рабочий люд и отдавать распоряжение.

Гаранин поискал взглядом пожилого железнодорожника, он все еще стоял на том месте, где отряд проезжал мимо него, печально глядел на солнце из-под ладони. Глеб вплотную подъехал к командиру, заговорил тихо, но с твердой уверенностью:

– Зачем ты так, Сергеевич? Ведь они тоже живые люди.

– Эти люди, если им дать выжить, завтра из тебя мертвого сделают, – спокойно ответил тот, не замедляя шаг.

– Но они же наши, черт возьми, русские! – стоял на своем Гаранин. – Что ж ты, пустыню хочешь за собой оставить? А страну кто населит, кто землю вспашет?

Сергеевич остановил коня:

– Чего ты от меня хочешь? Чтоб я их в больницу свез? Чтоб их там на ноги поставили? А через месяц они все равно к нам в подвал попадут. Так зачем я буду себе жизнь усложнять, для чего ребятам работы прибавлю? Нет, Гаранин. Лучше я здесь их устраню, чем они мне потом по всей округе расползутся. Лови их тогда, отстреливай.

Гаранин видел, как начальник станции подбежал к пожилому железнодорожнику, коротко отдал распоряжение и тот уныло потащился к вагону с ранеными.

На постой им отвели богатую квартиру в семь комнат. Это был отдельный дом с широким подворьем, с многочисленными службами и задворками. Кто здесь жил до этого, чекистов не интересовало, но раз хозяева сбежали, то наверняка им было отчего бежать. Вся прежняя прислуга осталась на месте. Они въезжали через добротные деревянные ворота, у крыльца стояла трехлетняя девочка, махала им обеими ручками и прокричала:

– Здравствуйте, господа офицеры!

Чекисты тут же громыхнули хохотом. Из низкой двери, прорубленной в полуподвал, выскочила молодая женщина, должно быть, мать ребенка, и, подхватив ее на руки, мигом скрылась в той же двери.

Вечером накрыли ужин. Кухарка, та самая молодица с ребенком, подавала им на стол. В каждом движении и повадке сквозила порода. Пашка, самый молодой боец в отряде, под конец ужина засмотрелся на нее, сомнительно помахал головой:

– Чт-т-то…

Чекисты оставили на столе пустые миски и чашки, вышли толпой во двор, расселись на порожках, на лавках, перевернутых ведрах, корытах и где только ни есть. Закурили. Со станции долетали свистки паровозов, лязганье вагонных буферов и прочий железнодорожный звон. В саду застрекотал скворец, от поля мерно зашелестели цикады.

– Эх, гармошку бы раздобыть, – с печалью сказал кто-то.

Во дворе снова показался трехлетний ребенок. Бойцы, многие из которых оставили по домам жен и детей, охотно загалдели, стали звать ее к себе, угощать припасенным сахаром. Девочка влезла к одному из них на руки:

– А хотите, товарищи солдаты, я вам стихи почитаю? Мама говорит, что я их знаю великое множество.

Мужчины, затянутые в кожу и ремни, охотно согласились. Девочка взобралась на верхнюю ступеньку, привычно и уверенно повела:

Мурка, не ходи, там сыч
На подушке вышит,
Мурка серый, не мурлычь,
Дедушка услышит.
Няня, не горит свеча,
И скребутся мыши.
Я боюсь того сыча,
Для чего он вышит?



Солдаты одобрительно загомонили, врезали аплодисменты. Девочка раскланивалась, пыталась перекричать хлопанье ладош:

– Когда приходят гости, мама всегда просит меня прочитать…

Из дома вынеслась обеспокоенная кухарка, подхватила девочку на руки, хотела унести, но командир остановил ее:

– Товарищ, вы напрасно от нас ребенка уносите. Солдат – он первый детский друг. Вы к чему ее приучаете? Нас бояться не надо, не звери мы, не тигры и не оборотни.

Кухарка с большой и видимой неохотой опустила ребенка на пол, ушла к себе в полуподвал греметь пустой перемываемой посудой. Стихи в исполнении младенца потекли беспрерывной чередой.

Помимо кухарки на квартире были еще женщины. Они жили во флигелях и службах, места и работы хватало всем. И именно на контрасте с ними кухарка выглядела особенно подозрительной.

Чекисты отдыхали перед новыми боями, двор покидали редко, ведь на станции почти некуда было выйти, ходили вразвалку, с ленцой, но навыков профессиональных не теряли, следили, подмечали, выспрашивали. На второй день постоя один из них нашел во флигеле, где жила прачка, висевшее на стене письмо. Подозрение вызвал дивной красоты почерк, чекист присмотрелся и прочитал в конце приписку: «С пожеланиями счастья и благоденствия, великая княжна Анастасия».

Сорвав письмо со стены, чекист опрометью бросился к начальству. Сергеевич так же бегло осмотрел почерк, в само письмо не всматривался и велел поставить пред его очи прачку.

Напуганную женщину привели, она затравленно озиралась и с трудом выдавливала скупые ответы:

– Твое? – спросил Сергеевич, выложив письмо на стол.

Прачка неуверенно кивнула, и на глазах ее почему-то навернулись слезы.

– На каком основании получала таковые письма? – посуровел пуще прежнего главный из чекистов.

– Так это по просьбе мужа моего, – едва слышно ответила прачка, не обращая внимания на катившиеся по щекам слезы.

– Кто он у тебя?

– До войны на станции у нас работал.

– А теперь кто?

– А теперь… покойник, с войны не вернулся.

Сергеевич озадаченно поглядел на прачку, затем стал бегло читать текст письма. Женщина, почувствовав, что, возможно, вышла ошибка и она ни в чем не виновата, немного осмелев, стала оправдывать себя более четким голосом:

– Он когда ранетый лежал, у него рука не работала, сам написать мне не мог… а госпиталь императорский, там царица с дочками за ранетыми горшки выносила, вот он и попросил одну из царевен, чтоб она отписала…

Командир дочитал письмо, при этом успевая услышать и разобрать все, о чем толковала ему прачка. Уложив листок на крышку стола, он прихлопнул его ладонью:

– Вот что, баба. Ты теперь женщина сознательная и должна понимать, что от такой вот памяти ты должна избавляться.

Прачка опешила:

– Да разве могу я от мужа-покойника весточку уничтожить?

Глава отряда чекистов был неумолим:

– Все понимаю, но это письмо есть контрреволюция. Муж его не сам тебе писал, а рукой царской. А царская рука суть – дурное наследие: мрак, хаос и чересполосица. Мы всему этому объявили беспощадную войну и будем бороться, с великой и светлой надеждой глядя в наше светлое будущее.

Чекист с шумом тряхнул листок, расправив его, зажег спичку и спалил тут же на глазах у прачки.

Вечером опять ребенок читал стихи. Уже не было во всем отряде не знавшего ребенка по имени. На этот раз Наташа сжимала в руках игрушечную обезьянку, часто целуя ее, говорила:

– Люблю эту мордашку, она точь-в-точь похожа на моего папочку.

– А где ж папка-то? – добродушно спрашивал Пашка. – Небось воюет?

– Нет, он временно уехал, но обязательно вернется за мной и за мамочкой, – отвечал несмышленый ребенок.

Чекисты оставались приветливыми и добродушными. Они не пытались казаться, они таковыми и были: никогда не ругались, не говорили грубо ни с кем из жильцов дома, куда их поставили на квартиру, все время помогали бабам по хозяйству.

Один раз Гаранин растапливал печь, как всегда украдкой наблюдая за молодой женщиной. Она собирала продукты на столе, чистила овощи, выбирала из шкафчика нужные приправы. Готовка не была для нее в новинку, но даже если Пашка, самый распоследний боец в отряде, и тот уловил в ней фальшь, для Гаранина давно стало все очевидным.

Наташа сидела на лавке здесь же, в кухне, и скребла обломком костяного гребня по голове своей обезьянки. Во дворе послышался шум, топот, мужской хохот в несколько голосов. Девочка оставила свою игру, встав ногами на подлокотник лавки, выглянула из полуподвального окошка на улицу.

– Мамочка, – жалобно сказала она, – зачем они бьют быка?

Гаранин и кухарка тоже подошли к окну. Бык, предназначенный на мясо, бегал по широкому двору, бойцы, смеясь, били его по лбу обухом топора. Животное мотало головой, иногда падало на колени и опять вскакивало. Из бычьего носа сочилась кровь.

Кухарка схватила ребенка на руки, посадила на лавку:

– Сиди смирно!

Сама же бросилась из стряпки по ступеням наверх. Гаранин поспешил за ней. Он видел ее решительность. С одной стороны, в нем пролетел холодок тревоги за эту женщину, а с другой – он ждал, что сейчас произойдет что-то внезапное, помогающее увидеть кухарку настоящей, а значит, и поможет до конца разобраться с ее темной личностью.

Женщина летела к кабинету Сергеевича. Туда съехались пехотные командиры, интенданты и прочее начальство – проходило совещание. Она распахнула дверь, стремительно внеслась внутрь. Гаранин забегать не стал, остановился и выжидал за дверью.

– Что вам надо? Сюда нельзя! – пока еще спокойно встретил ее командир чекистов.

Голос кухарки был взволнован:

– Товарищ начальник, так поступать нельзя! Вы видели, что ваши солдаты творят с быком? Я прошу поскорее застрелить скотину.

Сергеевич сохранял спокойность тона:

– Стрелять солдатам по пустякам запрещено. Выйдите, пожалуйста, здесь нельзя быть.

– Это не пустяки, это жестокость! – закричала женщина.

Гаранин не вытерпел и заглянул в дверной проем. Командир удивленно смотрел на свою просительницу, плечи его были несколько вздернуты. Она порывисто уселась на стул и упрямо выкрикнула:

– Вот! Я не уйду отсюда, пока вы не скажете, чтобы быка застрелили. Ни за что не уйду!

Женщина сидела спиной к Гаранину, в голосе ее явно слышались слезы. Она вцепилась в стул обеими руками, показывая, что без боя не сдастся.

Командир посмотрел на нее сурово, поднял глаза на Гаранина:

– Скажи там, чтоб быка отвели за сарай и стратили пулю.

Женщина быстро вскочила, сквозь слезы сказала «спасибо» и убежала к себе в стряпку.

До самого вечера по двору летел дух парной телятины, визжало лезвие на точильном камне и относили в погреб куски разделанной свежины. Солдаты шутили в столовой:

– С мясоедом вас нынче, наше полноутробие.

– Ну что, укусно тебе?

– Ты потише мечи, а то кидаешь не жевавши, аж бугры по спине катятся.

– Гляди кость не глотни, а то Куцыку нашему и мосол поглодать не оставишь.

После знатного ужина по старинке разбрелись во дворе, расселись кучками, партийками. Замелькали в руках тасуемые карты, на полный желудок лениво выходили на ветер слова:

– Ну-ка, закрути мне «хромую».

– А у самого что, пальцы отсохли?

– Не в могость даже языком шевелить, а ты про пальцы.

– А курить у тебя есть могость?

– Курить – это мы завсегда…

Гаранин заметил, как кухарка подозвала к себе дочку, что-то негромко спросила у нее и так же едва слышно дала дежурные наставления: «Не шали, к солдатам не приставай с расспросами, если попросят почитать – сделай, сама не напрашивайся».

Глеб насторожился. Женщина была собрана для променада: высокие полусапожки, синяя (быть может, даже выходная) юбка и кремовая блузка. Она, пока отряд их здесь квартировал, еще ни разу не покидала дом, было отчего насторожиться. Гаранин оторвал от нее прямой взгляд, перевел в режим бокового наблюдения, дождался, пока она через задворки оставила двор, сам неторопливо поднялся, оглаживая руками складки на форме.

– Куда ты? – спросил его Пашка.

– Прогуляться, – просто ответил Гаранин.

– А-а, собак дразнить, – проводил его шуткой приятель.

Гаранин пошел через парадные ворота, но скоро сориентировался, выбежал на соседнюю улицу. В конце ее мелькнул знакомый подол синей юбки. Глеб прибавил шагу. Он боялся упустить свою жертву и вынесся из проулка легким бегом. У низкой ограды, под нависшими ветками яблони, стояла кухарка, беззаботно болтала с приятельницей – женщиной ее лет. Они обе увидели его, Гаранин в долю секунду понял, что будет, если он сейчас с ними не заговорит.

– А я за вами, Зиночка, – нашелся он, чем прикрыть свою поспешную ходьбу. – Боялся упустить.

Кухарка лукаво улыбнулась:

– Наталья, что ли, вам мое имя подсказала?

– Вы свою дочь как облупленную знаете, – не стал спорить Гаранин.

Обе женщины переглянулись: кухарка с какой-то скрытой радостью, так что Глеб успел подумать: «До сих пор, что ли, радуется, что бычка от мук спасла?»; а собеседница ее – с открытой улыбкой сводницы, говорившей: «Ну вот, а ты жаловалась – полон дом ухажеров, только все неживые, квелые, до сих пор на свиданьице никто не позвал».

– Для чего же я вам понадобилась? – обернулась к нему кухарка.

– Хочу пригласить вас – прогуляться, пройтись, – нацепил на себя маску деревенского ухаря Гаранин и выставил локоть крендельком.

Кухарка негромко сказала подруге:

– Завтра загляну, поболтаем.

Она обхватила подставленный локоть, и они медленно зашагали по выеденной колесными парами дорожной траве. Шли молча недолго, женщина разомкнула губы:

– Представились бы что ли, товарищ боец.

– Иваном кличут.

Он старательно придавал своему говору деревенский манер, в каждом слове смягчал «в», заменяя его на «у».

– Иуан, значит? – поглядела ему в глаза кухарка, сознательно передразнивая его.

Гаранин сделал вид, что укола не заметил:

– Так. На Иоанна Крестителя мы рожденные, оттого и такое мое имение.

Теперь замолчали надолго. Глеб понимал, что ухажера из себя строить следует, но тут главное – не переборщить.

– А что, скажите, найдется ли у вас тут, на станции, среди ваших знакомцев, гармоника трехрядная? – наконец поинтересовался он.

– Вы играете? – заметно удивилась она.

– Та не, у нас в отряде есть хлопцы геройские, они – да, играють, а я в берлогу провалился.

– В каком смысле «в берлогу»? – приостановила она в недоумении шаг.

– Ведмедь по мне потоптался, оттого и не пою, – все с теми же холодными глазами балагурил красноармеец.

Она расхохоталась, даже нагнулась от смеха. Потом подняла лицо, ласково заговорила:

– Знаете, Ванечка, я, конечно, много слышала про чекистов, но…

Секунду или две она думала над тем, что сказать:

– Многие говорят: «Глаза – зеркало души». А для меня – это руки. Вот, к примеру, ваши руки наверняка четко соответствуют вашей душевной организации, они такие же тонкие и изящные, как ваш внутренний мир.

– Чего? – не понял «Иван».

Она не смутилась, сделала вид, что его вопроса не расслышала, продолжала свое:

– Да, они, возможно, несут смерть, но они не соответствуют вашему голосу. Они большую часть своей жизни пребывали в неге. Уж извините меня – эта роль не для вас.

Гаранин осознал – она все поняла и даже большее: она уловила, что он уяснил себе, как она его рассекретила. Глеб все равно решил прикидываться дальше, ведь выйди он теперь из своего амплуа, ему пришлось бы скрыться с ее глаз, просто идти домой, а этого ему не хотелось. Он знал, что именно в этот вечер уже не выудит из нее ничего ценного, но бросать начатое ему было противно. Что он скажет? Извините, мадмуазель, ошибся, давайте поговорим о Шопенгауэре?

Поэтому через внутреннюю брезгливость он продолжал корчить дурака:

– От вы знаете, ничего мне непонятное сказали, но так тепло, так душевно от вашего голоса, что прямо хоть до утра ходи и слушай его заместо соловья. От ей-богу!

– Ну, хорошо, я сделаю вид, что не замечаю вашего тона, но разговаривать с вами буду, как с равным, – улыбнулась она.

Гаранин понял, в каком он тупике: его доморощенный «Иван» будет болтать деревенскую любовную чушь, а она ему будет отвечать на своем языке – глупо, безумно глупо.

«Ловись, рыбка, большая и маленькая… А поймали в итоге тебя, голубчик. Уйти, найти повод и смыться от нее. Ах, как опростоволосился», – думал он.

– Идем к дому? – добродушно спросила она.

– Да, идем, – непритворно и уныло согласился Гаранин.

Она заметно оживилась:

– Вот таким вы мне нравитесь больше. Я с вами даже готова подружиться.

Мысли забегали в голове Гаранина: «Крутит, крутит! Не вздумай расслабляться. Она очень опытная, играет с тобой, тянет невод на берег».

На станцию и все селение спускались сумерки. Тявкали по дворам пришедшие в себя после зноя собаки. В соседнем дворе рушили об железную терку кукурузный початок и летела над деревьями одинокая бабья песня – спутница в домашнем ремесле. Прорывались издалека петушиные крики – командир в шпорах и мясистом красном гребне командовал своему бабьему взводу «отбой».

Женщина незаметно обняла плотнее его руку, доверительно заговорила:

– Я поняла про вас все еще сегодня днем, когда забивали быка. Не скрою, я была жутко напугана и возмущена, а в таких случая люди не замечают ничего кругом себя, но вас распознать я успела… Вам тоже было жаль эту скотину. День назад вы с животной остервенелостью убивали себе подобных, но теперь, когда тишь и слышно пение птиц, вам было жаль несчастное существо.

Гаранин лихорадочно соображал: «Если она больше не скрывает своей ложной причастности к черной кухарке, может, она попробует меня сейчас перевербовать? Ох, рано я сказал, что сегодняшний вечер будет безрыбным, ох, рано, она только начала силки выставлять».

Он оставался молчаливым, с тревогой ожидая, как дальше будет разматываться ее паучья нить, и радовался тому, что кухарка не замолкает.

– В моем детстве наша семья, как и все нам знакомые семьи, снимала на лето дачу. Однажды утром под крыльцом папа обнаружил приблудную собачонку, вроде Каштанки, только наша была еще и беременной. Вернее, не так, мы не замечали эту собаку, пока она не привела щенков, и по их писку мы обнаружили все семейство. Я половину лета возилась с ними, гладила щенков, когда мать их уходила за пропитанием, помогала им найми ее сосцы, когда она возвращалась и они слепо тыкались своими мордочками ей в брюхо, с каждым днем нетерпеливо ждала, когда откроются их глазки. Хозяева дачи и за ним вслед мои родители все время причитали: «Ну вот, не дала нам в первый день от них избавиться. Куда теперь мы подращенных денем? Маета с ними». Я же не унывала: «Хозяев я нашим щенкам найду». И я сдержала слово. Нас было много – дачников и их детей, я дружила со многими, у некоторых родители разрешали моим друзьям обзавестись щенком, и выводок мой таял. Но оставались двое – мои любимцы. Я бы и теперь могла долго перечислять вам все оттенки их пятнышек, все их достоинства и обаяние, хотя речь и не об этом… Я уговорила хозяев дачи оставить одного из них насовсем и была счастлива, что остаток лета, а главное – на следующий сезон я приеду и буду играть со своим питомцем. Один оставался у меня, но надо было найти хозяина второму. В конце концов пришел товарищ моего старшего брата и согласился забрать одного, с мечтой воспитать из него охотничьего пса. Я долго думала, кого из двоих отдать, решалась, забирала его из-под теплого материнского брюха, вручала товарищу, он благодарил, прощался и едва пробовал уйти, я останавливала его, забирала щенка, обменивала его на другого. Товарищ снова благодарил, прощался, собирался уходить и… все повторялось несколько раз. Наконец он плюнул: «Дай мне одного щенка, того, которого тебе не жалко, и отпусти уже меня наконец». Я зажмурила глаза, подпустила обоих обратно матери под брюхо, слепо нашарила одного из них, отдала и только теперь поняла, как же я не прогадала – со мною остался действительно тот, кого я любила больше всех остальных.

Женщина остановилась, перевела дух.

– Сколько же вам было в ту пору лет? – участливо спросил Гаранин, не понимая, куда клонит она своим рассказом.

– Немногим больше, чем теперь моей Наталье – сущий младенец, – призналась женщина и продолжила:

– Мы уехали, как всегда, в сентябре, мой щенок остался до следующего лета у хозяев дачи. За зиму моя мать под диктовку написала несколько писем хозяевам дачи и отправила несколько моих рисунков для моей Пальмы. Не стоит говорить, как я ждала этого нового лета и провела его целиком со своей любимицей. Мы вместе купались в пруду, ходили за грибами и ягодами, валялись на сеновале и даже гоняли в саду кротов. Она замирала под столом во время наших вечерних чтений у керосиновой лампы и, кажется, была в эти минуты умнее своей хозяйки. Я напрочь забросила всех своих друзей по даче, куклы стали мне не нужны, я почти позабыла даже про семью… Лето кончилось, я в рыданиях уехала домой. А перед этим две недели штурмовала отца просьбами, умоляла, становилась на колени, клялась стать самым послушным ребенком на свете, только бы мне разрешили взять с собой Пальму. Отец остался безучастным к моим рыданиям. Я была уверена, что вижу ее в последний раз.

Сумерки густели, вдалеке, словно почуяв последние произнесенные слова из рассказа, печально завыла собака.

– Мать что-то знала, возможно, ей написали соседи, и по весне она тактично у меня осведомилась: не хочу ли я сменить место, может, мы поедем на этот раз в другой поселок, подыщем дачу красивее и богаче? Я резко заспорила, и мать прекратила свои уговоры… Калитку нам отворила хозяйка и сразу бросилась ко мне: «Зиночка, а Пальма-то твоя теперь по болотам шастает, ты уж нас прости – отдали в хорошие руки. Увез от нас ее охотник из дальнего уезда, увез. Но мы слышали, что хорошая из твоей Пальмы получилась добытчица, уток из воды ему так и таскает». Ей вторил хозяин, ее муж: «Ага, знатная вышла ищейка. Сначала у нас за одну ночь уток подушила, теперь из озера тягает». Я возмущалась, протестовала со всей своей детской наивностью: «Но как? Ка вы могли отдать мою собаку?! Ведь она же была моя!» Хозяин не стал долго выслушивать моих слез, грубовато ответил: «Коль твоя, так и держала бы у себя дома, а раз у нас она, так, значится, наша и была. Потому мы ее и отдали». Я хотела тут же уехать, упрашивала маму, но она ответила: «Золотце, уже поздно, все дачи разобраны, если мы уедем, то вовсе останемся без дачи». И мы остались… Скоро у хозяев началась обычная процедура: когда приходили особенно жаркие дни, они перетряхивали в сундуках все свои зимние одежки, выносили на солнце одеяла, тюфяки и подушки, прокаливали их от вечной сырости на летнем зное. И в такой день я заметила среди вещей шапку… Шерстинка к шерстинке на ней лежали ровнехонько, со всеми пятнами и крапинами, как на моей Пальме… Они не боялись достать эту шапку на свет, они думали, что я в своем младенческом невнимании забуду о ней, не стану вспоминать. Я долгие годы носила это в себе и не прощала всем взрослым циничной лжи. А может, и до сих пор людям не прощаю…

Она замолчала. Видимо, даже теперь, по прошествии стольких лет, она так и не ослабила эту струну в своем сердце.

У Гаранина складывался свой ребус: «Вот так и нам она не простит нашей “лжи„, ведь все, что мы делаем и к чему призываем, для нее – ложь. И ребенка своего она заставит нам не прощать. Потому враг она нам, и нет тут другого мнения».

Наутро он поделился своими мыслями с командиром отряда. Ее вызвали в кабинет, она без тени страха объясняла им обоим:

– Поймите, я не выдаю себя за кухарку, я ею и являюсь, с одной лишь только целью – выжить и оставить жизнь своему ребенку. Да, у меня было совсем иное прошлое, я никогда не работала кухаркой, у меня и моей семьи была своя кухарка, но что это меняет. Времена теперь другие, я научилась готовить, чтобы прокормить ребенка.

– Скажите, ваш муж действительно в иммиграции? – холодным тоном допрашивал ее Гаранин.

– Ну и что? – не понимала чекистов женщина. – Что это меняет? Вы думаете, он присылает мне деньги на содержание моей малютки?

Женщину отвезли в уезд, до выяснения. Гаранина с отрядом скоро перебросили в новое наступление, о судьбе той женщины он больше ничего не знал. Он не раз вспоминал потом это ее долгое откровение и сам себе сейчас не ответил бы: почему пришел тогда к такому неожиданному заключению. Возможно, многое смешалось в нем – и жалость к неведомой собаке Пальме, и к жестоко забитому быку, и к тем порубленным на станции его рукой людям.

Гаранин и сегодня ставил себе вопрос: шпионкой ли была та женщина на самом деле?
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День медленно клонился к вечеру. Гаранин подъехал к госпитальной конюшне, в теньке отдыхали несколько служащих в форме и гражданской одежде, при виде офицера они нехотя стали вставать. Поручик приветливо улыбнулся:

– Скажите братцы, есть среди вас ездовой Осип?

Один пожилой бородач смущенно передернул плечами:

– Меня Осипом звать, ваше благородие.

– Скажи, миляга, тебе сегодня ехать в наряд по лазарету?

– Так точно, ваше благородие. Моя сегодня смена в полевом лазарете дежурить.

Гаранин радовался своему затаенному успеху:

– А забираешь ты из госпиталя кого? Едет с тобой, иным словом, еще кто-то?

– Едут, ваше благородие. Сестра милосердия, Аннушка наша.

– К какому часу она обычно приходит?

– После ужина трогаемся, когда пересменок.

– Благодарю, братец.

Гаранин решил пропустить ужин, до еды ли здесь, когда на кону такие ставки. Он уже немного изучил город и запомнил дорогу, по которой наверняка Осип с Анной поедут к позициям. Глеб мог бы поехать к Анне домой, несмотря на ночь, путь к ее жилищу он тоже «сфотографировал», но опасался там ее не застать и выбрал именно этот способ для встречи.

Сразу за крайними домами города, вблизи от дороги, росли две раскидистые вербы, в их тени Гаранин и разместил свой наблюдательный пункт. Лошадь, привязанная к нижней ветке, объедала кругом себя траву, стегала метелкой хвоста по бокам, отгоняя злых от жары слепней и оводов. Солнце клонилось к закату, но раскаленный воздух пока не собирался остывать, плавился и дрожал раскаленным маревом на горизонте. Глеб, поглядывая на дорогу, собрал крошечный букетик из отцветавших трав с бледными, небогатыми на краски соцветиями.

Ему вспомнилось усыпанное цветами поле в Галиции, горькая пыль на дорогах, горечь от бесконечного отступления. Гаранин тогда впервые побывал в бою. В то грозное лето в плен попадали даже боевые генералы вроде Лавра Корнилова, не говоря уже о тыловых штабистах и контрразведчиках. День и ночь гвоздила германская дальнобойная артиллерия по нашим позициям, взламывала оборону. Носились над полями «Альбатросы» с черными крестами на крыльях, выкашивали пулеметами зелень недозревших хлебов и русских гимнастерок. Стоял неуемный скрип от тележных колес, уходил фронт, бежали вслед за ним еврейские и украинские беженцы, висел над колонными отступавших солдат бабий стон, детский плачь и коровье мычание.

Гаранин до этого не видел столько горя, а потому не замечал, что не спит, не ест и не моется по нескольку дней подряд. Офицеров значительно поубавилось, выбило бесконечными обстрелами и боями, на коротких привалах Глеба рвали во все стороны: склочные еврейки беспрестанно просили новых транспортов для своих семейств, солдаты требовали достать хоть где-то полевую кухню, бабы-галичанки падали на колени и умоляли выделить похоронные команды для их не выдержавших бесконечного пути младенцев. Гаранин чувствовал, как в душе его прозревает натоптыш, способный заслонить его сознание и память от всех этих ужасов войны, но оказалось – это был нарыв. И он лопнул, как только наперерез их отступающему войску вынеслась немецкая колонна. Глеб помнил себя в ту секунду. Кроме мгновенной радости, он не испытывал больше ничего:

«Ну вот! Наконец-то! Смерть… Достойная смерть в бою! Не будет больше этих криков, жалоб, слез, страданий, моего бессилия… А только крест деревянный и вечный покой».

Он и сам боялся себе признаться, что уже несколько недель алчно ждал такой вот минуты. Гаранин выхватил из кобуры оружие, взмахнул им над головой, призывно что-то крикнул, побежал вперед, не заботясь о том – бежит ли следом за ним кто-нибудь еще. Он мало чего запомнил из того боя, взгляд, его всегдашний панорамный взгляд с широкими закраинами бокового зрения, сузился до величины орудийного жерла. В этом жерле Гаранин видел глазок направленного прямо в него винтовочного ствола, каждую секунду выплевывавшего по пуле.

Смерть щадила его. Первой пулей сорвало фуражку с головы, второй – выбило оружие из руки, почти не задев ладони, третьей – отсекло мочку от уха. Красные капли сыпались на рукав кителя, на грудь, в дорожную пыль, а он все бежал, страшно орал при этом и не видел, что все больше и больше солдат из оторопелого русского войска бегут вслед за ним на врага. Уже разворачивалась походная двуколка боком и стегал с нее огнем поверх голов атакующих толстый хобот станкового пулемета, строились в середине маршевых колонн штурмовые группы, готовые встретить пруссаков.

Четвертая пуля впилась Гаранину в левую руку, но не обрушила его на землю, он и боли-то не почувствовал. Немец завозился с затвором, и Гаранин, пролетев остаточные шаги, раненым коршуном налетел на него. Глеб ухватился за чужое оружие, снова не ощутил в руках боли от горячего ствола и, вырвав его, обратил широкий штык на немца. Тот замер перед ним на одном колене, ровно так, как и начал свою стрельбу: беззащитный, жалкий, безоружный. У Гаранина вторично лопнул его нарыв. Он не убил немца, а бросил перед ним винтовку и, рухнув на землю, забился в рыданиях. Рядом бежали другие солдаты, пруссаки, не готовые к такому приему, в беспорядке отступали. Немец, обезоруженный свирепой атакой русских, своей неумелой стрельбой и жалкими рыданиями Гаранина, медленно поднял вверх руки.

После этого Гаранин убивал, в бою и вне боя – хладнокровно, расчетливо, умело, как того требовала обстановка, но в тот раз он был готов умереть сам, а не убить.

…В тишине вечерних городских задворок послышалось дребезжание фурманки. Гаранин освободил поводья, впрыгнул в седло и замер до поры в тени деревьев. Из его укрытия хорошо было видно, кто едет в фурманке: именно те, кого он поджидал. Глеб тронул лошадь рысцой, поскакал фурманке наперерез. Он увидел, как Кадомцева подняла голову на лошадиный топот, с победной усмешкой отметил, что она немного удивлена, но все же рада его видеть, и кажется, даже не злится на него, несмотря на то, что он – причина, по которой сегодня ей устроило трепку госпитальное начальство.

– Разрешите немного загладить перед вами свою вину, Анна Дмитриевна, – протянул он спрятанный за спину букет.

Теперь улыбка сияла на ее лице неприкрытая, да она и не старалась ее скрыть:

– О какой вине вы вдруг вспомнили?

– Осип, братец милый, езжай вперед, а мы немного прогуляемся. Вы не против, Анна Дмитриевна?

Ездовой пытался хмуриться, казаться равнодушным, но даже через его бороду проскользнула затаенная улыбка: старому – стариться, молодым – миловаться. Он дождался, когда его пассажирка слезла на землю, и незамедлительно тронул фурманку, словно боясь подслушать или увидеть что-то для себя запрещенное.

Гаранин освободил ноги из стремян, спрыгнул вниз, шел рядом с сестрой милосердия и не спускал глаз с внезапно повеселевшего лица: «Дьявол, как симпатична… Если она все же играет эту роль, то весьма недурно, Сабурову стоило бы у нее поучиться. Ну что, птичка, начнем расставлять на тебя силки».

– Признайтесь честно, Анна Дмитриевна, вы обиделись на меня?

– Да за что же, никак не пойму. То вы твердите о своей вине, то о моей обиде.

– Если так, не буду сам себе копать могилу и соглашусь с вами: мне не о чем просить прощения, а вам на меня обижаться.

В лице ее дрогнуло что-то похожее на сожаление, видимо, она ждала от него новых любезностей и признаний. Какое-то время шли молча, Глеб взвешивал свои будущие фразы. Кадомцева нарушила тишину:

– Вы с какой-то важностью сегодня покинули госпиталь. Нельзя ли поинтересоваться о предмете этой важности?

– Я безумно благодарен вам за содействие, Анна Дмитриевна, и прошу принять скромный подарок, а также не злиться на меня: в лавке, кроме этого, ничего для дам не имеется, – и он вынул вторую свою заготовку – жестяную коробку дешевых монпансье.

Кадомцева взяла презент, присовокупила к букетику и вымолвила:

– Каков натюрморт. А все же вы молчите, куда умчались сегодня.

– Так, знаете, прогуливался по окрестностям.

– Нет-нет, – настойчиво перебила его Анна, – вы говорили о какой-то таинственной срочности, и еще важности.

– Да! – делано накинул на себя озабоченный вид Гаранин. – Я вспомнил одну важную вещь. Месяца два тому, когда я еще пребывал в Совдепии (а я жил там со времен революции, если вы не знали) и потихоньку двигался навстречу фронту, встретил на одной станции весьма живописный эшелон.

Он внимательно следил за ней. Ни одна черта не дрогнула на лице Анны при этих словах, но она немного нахмурилась в тот момент, когда он изменил голос и стал нагонять фальшивую волну озабоченности.

– И что вам в этом эшелоне? – просто спросила она, будто на самом деле хотела узнать: «Какое тебе дело до того, скольким художникам я позировала?»

– Так вот, на стенках одного из вагонов этого эшелона я увидел изображенную девушку, как две капли воды похожую на ту русалку, что висит в вашей спальне.

– А-а-а, – протянула Анна, медленно откинув голову назад и так же медленно возвратив ее в прежнее положение, лица при этом она на него не обратила.

– Вы когда-нибудь слышали о двойниках? – спросила она и только здесь посмотрела на него.

Гаранин освободил здоровую руку от поводьев, помахал ею в воздухе, тряхнул пару раз, словно она у него затекла, и снова взялся за узду.

– Я бы мог поверить в факт существования вашего двойника, но сомневаюсь, что есть еще один человек, столь тесно привыкший общаться со столичными художниками, – вымолвил он, сдерживая внезапно нахлынувшее раздражение, и добавил чуть ли не с ехидством:

– А сестры-близнеца у вас там, случайно, в запасе не отыщется?

Анна весело расхохоталась:

– Какой вы забавный, Глеб Сергеевич. Да, я пошла в натурщицы, чтобы не умереть с голода, и не вижу в этом ничего зазорного. Та картина, что видели вы вчера, лишь малая часть написанных с меня, она мне подарена в благодарность…

– Малая часть? – перебил ее удивленный Гаранин.

– Да что вы так переживаете? – взяла она его за руку и попыталась успокоить, явно польщенная его реакцией.

Он руки не отдернул, но клял себя на чем свет стоит: «Зачем я наговорил ей всего этого? Собирался же выведать у нее совсем о другом. Еще подумает, что я ревную ее к этим “ваятелям„и потому веду свои допросы».

Кадомцева держала одну свою ладонь на его руке, другой гладила морду лошади и продолжала:

– Это и есть одна из линий моей обширной биографии, которая вам так не дает покоя. И когда спросят меня потомки: «Что ты делала в революцию?» – о, мне будет что им рассказать.

Поручик попытался вернуть их беседу в деловое русло и ухватился за слово «революция»:

– Как долго вы прожили в этой самой революции? Я имею в виду – по ту сторону фронта.

– А вы? – с легкой досадой спросила она.

– С октября семнадцатого до той поры, когда Вюртемберг занял плацдарм и я оказался в его власти, – выпалил Гаранин и сам удивился своей формулировке.

Он видел досаду Анны и не мог разгадать причины, вызвавшей ее.

– Неважно, сколько я прожила у них, важно, что теперь я иду бок о бок с вами… Разве этого мало?

Гаранин чувствовал, как ладонь ее все плотнее охватывает его руку, он решил доигрывать эту партию до конца – авось выведет куда-нибудь на чистую воду:

– Только лишь идти рядом с вами – мало, но у меня есть одно утешение – завтра ваше дежурство будет снова в госпитале, а значит, я непременно увижу вас.

Она отдернула руку и крикнула в спину ездового:

– Осип, подожди!

Не глядя спутнику в глаза, сестра милосердия вымолвила сдавленным голосом:

– Вам дальше не стоит ехать, Глеб Сергеевич.

Стремительно садясь в седло, он думал: «Все, она на крючке. Додави – и ты получишь ее целиком и полностью».

– Я бы рискнул всем на свете, чтобы хоть на минуту оказаться на месте художника, рисовавшего вас, – и он дал лошади шпоры.
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Однажды картина спасла Гаранину жизнь. Вернее – не однажды. Одна и та же картина хранила его жизнь в течение нескольких суток.

…Белые взяли Крым в тиски так же внезапно, как и красные за три месяца до этого. На исходе марта девятнадцатого года красные обступили полуостров: одновременно ломили на Перекоп, форсировали Сиваш, с гор спустились партизаны и ударили в тыл белым – не спасла их ни греческая дивизия, ни судовая артиллерия с кораблей Антанты.

Первомайская демонстрация совпала с уходом эскадры интервентов из Севастопольской бухты. Жители вспоминали: «Год назад в этот день на рейде показался германский флот. Сколько с тех пор воды и правительств утекло…»

Красные, как выяснилось вскоре, пришли на эту землю тоже ненадолго. В середине июня на пристань Коктебеля генерал-майор Слащев высадил свой десант. Он был настолько внезапен, что ведомства и отделы продолжали еще работать в то время, как белые войска уже шагали по улицам города.

Поднялась беспорядочная пальба, Гаранин сиганул через распахнутое окошко на улицу. Совсем рядом закричали:

– Стоять! Стреляю!

Гаранин не послушался, пуля выбила из стены над его головой горсть штукатурки, запорошила глаза. Глеб несся почти вслепую, выстрелы не стихали, рикошетило об мостовую, щелкало в заборы и стены. Один из таких рикошетов ущипнул Гаранина за ногу ниже колена. Рана оказалась незначительной, скорости хода он почти не убавил. Его вынесло к воде, на приморскую улицу. Он залез под какой-то низкий прилавок, отыскал там ветхую полсть и накрылся ею…

День казался нескончаемо долгим. Мимо ходили отдельные люди и целые толпы, шагали дружно в ногу солдаты, все время тут и там не стихали редкие выстрелы. Гаранин в эти секунды с трепетной дрожью ожидал темноты и понимал: еще кто-то попался, плохо схоронился, не уберегся. Он боялся пошевелиться, боялся думать, насколько сильна его рана. Глеб переживал не о ее последствиях и долгом заживлении, а только о том, что кровь, выбегающая из нее, может его выдать.

В сумерках он решился откинуть полсть, оглядел свою пострадавшую ногу. Рана была небольшая и почти не кровоточила, но нога сильно распухла и покраснела. Гаранин осторожно выбрался из-под прилавка, решил пробираться берегом моря к горам. Он верил, что туда, как и в предыдущие разы, когда менялась на полуострове власть, уходили и скрывались все уцелевшие.

Каждый шаг давался ему нелегко. Он проклинал свой «чересчур чувствительный организм», крепился, закусив нижнюю губу, однако нога от этого болеть не переставала. Глеб увидел в сумраке двухэтажный особняк с балкончиками и пристройками. Он знал, кто здесь живет. Еще до войны этот дом выстроил себе один знаменитый столичный поэт. Гаранин много слышал о нем, о тех историях и слухах, что народ связывал с особняком, планировал заглянуть в гости к Поэту, как только выдастся свободная минутка, но она за три недели его работы в Крыму так и не случилась.

Высокие окна и витражи в виде лучистых солнц были темны, дом хранил молчание.

«А вдруг у него квартирует целая полурота солдат?» – лихорадочно думал Гаранин, но рука его уже тянулась к темному стеклу.

Он осторожно постучал, почти поскребся. Ждал долго, понимая, что такой мышиный стук не расслышал бы даже самый чуткий слух. Стукнул чуть сильнее и ждал еще дольше, чем после первого раза. Хотел стукнуть в третий раз, но окошко во втором этаже над его головой тихо отворилось.

Гаранин задрал голову: в глубине комнаты, особо не показываясь на улицу, стояла человеческая тень. Глеб понимал, что его видят и слышат, он для чего-то прикрыл рот рукой и как можно тише заговорил:

– Мне угрожает опасность… Прошу вас, если это возможно, пустите меня внутрь…

Невдалеке плавно беседовало море, играя волной в зацелованной им гальке, Гаранину показалось, что море съело его слова.

Тень на втором этаже ответила довольно громко и внятно:

– Оставайтесь у этого окна, я спущусь и открою его вам.

От счастья у Гаранина подкосились ноги, он вытянул раненую вперед и сполз спиной по нагретой солнцем, еще не остывшей стене. Хозяин особняка через полминуты открыл ему окно:

– Сможете перелезть подоконник? Или вам лучше пройтись к двери и войти по-нормальному?

– А где дверь? – морщась от боли, приподнялся с земли Гаранин.

– Совсем рядом, вот за этим углом.

Гаранин кивнул и похромал в указанную сторону. Распахнутая дверь уже ждала его. Переступив порог, он почувствовал рядом с собой массивную фигуру, она подхватила его под локоть, частично снимая боль с раненой ноги.

– Вот сюда, сюда, пожалуйста, здесь у меня диван, – говорила фигура, помогая ему идти.

Глеб нащупал руками мягкую спинку, обскакал ее на целой ноге и с облегчением рухнул на сиденье. Темная фигура уже двигалась где-то в темной комнате, но не оставляла его, бормоча мягким голосом:

– Сейчас я зажгу свет и постараюсь вам помочь.

Хлопнула и прищелкнула замком входная дверь, потом затворилось окно, прошуршала задвигаемая портьера. Только после этого чиркнула спичка, выхватила из мрака косматую фигуру – плотного, почти толстого человека. Хозяин дома зажег лампу, Гаранин внимательней рассмотрел его лицо: небольшая борода компенсировалась шикарной шевелюрой, немного всклокоченной ото сна. Глеб видел Поэта на журнальных фотографиях, но ему показалось, что в бороде и волосах его слишком много седины и лицо измято складками – не прошли даром для него эти тревожные годы, или просто свет лампы ложился столь неудачно.

– Простите, я совершенно забыл ваше отчество, – сказал Гаранин.

– Можете меня звать по имени, раз уж оно вам известно, – пробурчал Поэт.

Он сходил в другую комнату и вернулся назад с домашней аптечкой. Гаранин с треском располосовал себе штанину.

– Будьте добры не шуметь, – предупредил его Поэт. – Мы в доме не одни, здесь есть пожилые люди, и они заслуживают крепкий сон.

Гаранин осекся: «С чего это я решил, что Поэт здесь сам? Спросить его, кто здесь еще? Черт возьми, он такой мягкий и вежливый, не оскорблю ли я его этим? Еще обидится, прогонит. А у меня даже револьвера нет. Да если б и был, что же мне, запугивать человека, давшего мне приют?»

– Скажите, я могу вам… доверять? – долго не мог промолвить Гаранин последнее слово.

– То, что вы в такой час у меня в доме и тем более имеете в теле пулевую рану, позволяет мне сделать вывод, что вы относитесь к одной из враждующих сторон. А события сегодняшнего дня не оставляют сомнений, что сторона ваша нынче временно не в чести. Поэтому я осмелюсь спросить вас: вы слышали за эти два месяца, пока правите этим краем, что в моем доме нашли кого-то? И сам же отвечу: нет, не слышали, потому что и не находили у меня никого.

Гаранин немного подождал, прежде чем осторожно спросить:

– А вы у себя кого-то прятали?

– Этот вопрос считаю глупым после моего признания в том, что я никого не выдавал.

«Ну да, чего ему меня бояться? – рассуждал Гаранин. – Я в клетке – беспомощная птичка с перебитым крылышком. Теперь он может безбоязненно рассказать все, что творилось за эти два месяца, теперь я его должен бояться, а не он меня».

Поэт тем временем обработал его рану йодом, помазал вокруг спиртом, шмякнул из склянки вонючей мазью на салфетку и прилепил ее к ране. Словно прочтя мысли Гаранина, он заговорил:

– Вам не стоит меня бояться. Я нейтрален. Мой кров – убог. И времена – суровы. Но полки книг возносятся стеной. Надеюсь, вы найдете в них себе защиту.

– Я очень благодарен вам и прошу прощения за доставленные неудобства. А еще… я сожалею, что подвергаю вас дикой опасности.

Поэт тактично улыбнулся:

– Сегодня утром от меня ушел странник. Он, как и вы, ждал своего часа, как и вы, извинялся за неудобства, принесенную в мой дом опасность. Но вот он ушел, дождетесь и вы своей минуты. Надеюсь, когда вы станете свободны – не припомните мне этих откровений.

Гаранин понимал, что Поэт шутит, а потому не стал публично клясться в вечной дружбе и заверять его в отсутствии злопамятности.

– Я должен объяснить вам некоторые правила, – растолковывал незваному гостю Поэт, – вы все светлое время суток будете проводить в одном укромном тайнике, где я вас помещу. Предупреждаю: там темно, неуютно и отсутствуют всякие удобства, но это самое безопасное место в моем доме. Вам придется ждать ночи, чтобы отправить естественные потребности, для малой нужды я оставлю вам несколько бутылок с затычками. Для приема пищи и посещения туалета вы сможете выходить лишь ночью, когда уснут иные обитатели дома. Это моя престарелая мать, и еще у меня бывают гости… я не хочу подвергать их опасности, ведь, обнаружив вас, они становятся соучастниками моего «преступления».

Гаранин сохранял молчание, осознавая, что его кивки и согласия ничего не дадут Поэту. Он думал про себя: «Этот человек настолько тактичен от природы или его научили любезности последние события? Еще вчера в его тайнике прятался какой-то недостреленный кадет, а сегодня ночью, прямо сейчас, этот же бывший беглец может заявиться к Поэту с обыском, перевернуть дом вверх дном. А где завтра буду я? Вдруг опять обрету силу и власть… И наверное, поэтому этот вихрастый толстяк так любезничает со мной. Не доверяй ему! Держи ухо востро… Но как не довериться?.. Я в такой западне».

– Кроме того, вы сможете по ночам умалять самую главную потребность одиночества – словесный голод. Я могу быть вашим собеседником, если вы того пожелаете. Но только не сегодня. Я уверен, что этот день выдался для вас тяжелым, признаюсь, у меня он тоже был нелегким. Пойдемте, я покажу ваш «апартамент».

Поэт взял в руки лампу, помог Гаранину подняться, подставил для опоры свое мягкое плечо. Дом изнутри напоминал музей: по стенам висели бесчисленные полотна, рисунки, карандашные наброски, маски античных богов, бюсты египетских принцесс. Здесь же пылились греческие амфоры, глиняные сосуды неведомых исчезнувших племен, циновки и покрывала с вышивками народов мира, бесчисленные полочки с книгами, банками и флаконами красок, мольберты, конторки для письма, журнальные столики и даже телескоп.

Медленно поднимались вверх по лестнице. Она была новая, как и весь дом, почти не скрипела. На втором этаже они прошли в залу, здесь также не было свободного места от предметов и вещей, к самому потолку уходили стеллажи с книгами. В углу залы стеклянной стеной, разбитой на частые решетчатые ячейки, был отгорожен маленький кабинет, или очередная мастерская, с двустворчатой дверью посередине. Над стеной висели три полотна в багрово-темных тонах, составлявших одну композицию: два вытянутых, почти в косую сажень длиной, третья – квадратная, мобильная, небольшая. На одном из полотен из моря вырастала скала, в чьих неровностях угадывался профиль самого Поэта.

Он поставил лампу на пол, сам прошел за шкаф и вынул оттуда приставную лестницу, пробурчал почти про себя:

– Не думал, что ты так скоро мне понадобишься.

Хозяин дома взобрался на лестницу, осторожно убрал среднюю часть триптиха, самую малую, за ней открылась темная ниша в стене. Поэт спустился и пригласительным жестом направил Гаранина к лестнице:

– В этой комнате, отгороженной от нас стеклом и решеткой, – двойной потолок. Я специально заказал строителям сделать этот тайник, мечтал хранить в нем что-нибудь сокровенное… Не думал, что это окажутся люди.

Глеб с трудом преодолевал ступень за ступенью, перед глазами его маячила довольно вместительная конура. Поэт не торопил его, словно оправдываясь, объяснял:

– Я бы мог оставить вас в одной из комнат, но поймите, я сильно рискую: по приставной лестнице в эту нору вы быстро не сможете забраться, вам не даст рана, а обыск обязательно будет внезапным, у вас не будет столько времени, как теперь, и вы наверняка пропадете.

– Да-да, я все понимаю.

Жилище Гаранина оказалось не таким уж тесным, каковым его успел нарисовать себе он сам со слов Поэта. Глеб разместился довольно удобно, опершись спиной на стену и вытянув ноги, при желании здесь можно было улечься в полный рост. Хозяин дома еще не успел прибрать вещи, оставленные здесь от предыдущего жильца: был постелен старенький матрас, накрытый одеялом, лежала небольшая диванная подушка, полупустая бутылка с водой и кусок зачерствелой лепешки.

Поэт говорил снизу:

– Как видите – нора обжитая. Даже одной ночи не пустовала.

Он влез на лестницу, когда Гаранин полностью разместился в нише, заботливо повесил серединную часть триптиха на место, погребая беглеца в его убежище.

– Словно гробовой крышкой накрыло, – тихо произнес Гаранин в окутавшем его мраке.

– Доводилось бывать? – донесся к нему риторический вопрос Поэта, приглушенный предметами и перегородками.

Гаранин моментально провалился в сон, однако очень быстро проснулся, пошарил с испугу руками по обступившим его со всех сторон стенкам, быстро вспомнил, где он, и остаток ночи провел в тревожном полусне. Он слушал, как скрипит лист черепицы на крыше, как бродит сквозняк между балками и стропилами, слушал шелест моря и крики чаек.

Днем к нему доносились все те же звуки, иной раз вспугнутые одиноким выстрелом. Дважды приходил в залу Поэт, бродил по ней, шумно беседовал сам с собою, а потом замирал внизу у триптиха, тихим голосом спрашивал:

– У вас все в порядке? Рана не беспокоит?

Гаранин отзывался одним-двумя словами, получая в ответ:

– Потерпите, ночью я вас выпущу.

Лепешку смаковал Гаранин по капле, растягивая на весь день. Воды тоже хватило до той минуты, когда в панель под картинами торкнулась лестница. Глеб чудовищно медленно вылезал из убежища, Поэт, стоя на ступенях, помогал ему, приговаривая:

– Вам необходима гимнастика, пока я буду обрабатывать рану, хорошенько разомните свои руки и шею, потом займетесь ногами.

Внизу Гаранина ждал накрытый стол, все было без изысков, по-простому. Глеб для очистки совести похрустел затекшими членами и тут же накинулся на еду и питье. Он болезненно морщился, когда Поэт убирал с раны салфетку, но еды не оставлял. Прожевав последний кусок, он спросил:

– Что слышно в окрестностях? Далеко ли наши?

Поэт ответил незамедлительно, с большой охотой:

– Слухи словно пули порхают над головами. С Керченского полуострова навстречу Слащеву ударила группировка, державшая все это время там оборону, теперь они соединились. Сегодня в город вернулись бежавшие в апреле от большевиков, рассказывают жуткие вещи. В Аджимушкайских каменоломнях осталось много красных партизан, они немало хлопот доставили белым. В начале июня партизаны пошли на прорыв из своих подземелий, хотели овладеть Керчью, но их попытка закончилась зверской расправой над самими партизанами и их семьями. За три дня уничтожили три тысячи, большей частью евреев. Жуткий террор: обыски, казни, расстрелы, взрывались последние выходы из каменоломен. Англичане целыми днями бегали с довольными лицами по городу, снимали фотографическими аппаратами повешенных и расстрелянных.

– А сейчас? Как в Коктебеле сейчас? – волновался Гаранин.

– По сравнению с керченской резней – рай. Всех, кого могли схватить – схватили, кого полагалось казнить – казнили. Остальных ищут… А рана-то ваша значительно лучше.

Гаранин наклонил голову, рассматривая затянувшиеся края рваной царапины. Краснота и опухлость на лодыжке тоже значительно стухли. Поэт ворковал довольным голосом:

– Ну вот, через день-два будете скакать по этой лестнице вприпрыжку. Это совсем не то, что было у вашего предшественника.

– А что было с ним?

– У него рана была значительно сложнее, я провозился с нею месяц… Он был покорным, как ягненок, хотя человек из себя внушительный, в таких всегда скрыта не только внешняя сила, но и внутренняя.

Поэт забинтовал рану, замер, словно в ностальгии:

– Как ни странно, он был либеральных взглядов, проклинал монархию. Я с ним частенько спорил: «Что вам дала революция?» Он в ответ пламенно вспоминал Февраль: «Золотые времена! Самый последний люмпен мог выходить с плакатом на любую столичную площадь и без страха поносить Керенского, а также все Временное правительство. Он ругал Керенского, но не старался понять, что еще полгода назад за такие действия в сторону официальной власти он мог встретить “безбедную„старость где-нибудь в Нерчинске». Я пытался понять этого человека всей душой: «А если поношение правительства – не сама цель этих акций люмпена? Что, если ему плевать на свободу слова и его действительно беспокоит только его собственная старость? При Николае у него была возможность встретить ее в благополучной, экономически выгодной обстановке, а теперь ее нет. Может быть, люмпен обеспокоен именно этим, а не появившимся у него правом размахивать крамольными лозунгами. Да, у него не было права при царизме ругать эту самую монархию, но, если бы старая власть сохранилась, – у люмпена не было бы и повода ее хаять». Он всегда обижался на меня и замолкал.

Гаранин охотно поддержал беседу:

– Я, конечно же, не согласен с этим моим неведомым предшественником, но мы должны быть признательны Февралю – без него не случился бы и Октябрь.

– Сейчас начнете агитировать меня за большевиков? – ухмыльнулся Поэт.

– Вы не из той категории людей, каковую можно просто агитировать, – льстиво улыбнулся Гаранин. – Но поймите – за коммунистами будущее. Они опередили время, выпрыгнули на авансцену досрочно. Их идеи настолько новаторские, что весь мир сжался и не желает их принимать, а мы приняли. Мы первые! В космосе и во вселенной! – не боялся поэтических оборотов Гаранин.

– Может быть, это не новаторство, а простая утопия? – тон хозяина дома оставался взвешенным, пламенем революции не возгорался. – Как у Томаса Мора – идеального государства так никто и не воздвиг. И вся история с коммунизмом никакое не будущее.

– Мы не должны так рассуждать! – почти перебил его Гаранин. – Все: эшелон стронулся с путей, его не остановить. Будущее за теми, кто может оторваться от корней, кто может смело смотреть вперед. Екатерина разделила Речь Посполитую только потому, что не держалась за старину, как это делала бестолковая шляхта, мертвой хваткой. Царица продолжала модернизировать армию и государственный аппарат, так же как и ее великий предшественник. Нью-Йорк смог победить южных фермеров потому, что вовремя модернизировался, развил промышленность, а уж про индейцев я совсем молчу.

– А я до сих пор верю, что индейцев так никто и не победил, – весомо заметил Поэт. – Они ушли в небытие, исчезли, как скифы, но остались непокоренными.

– Пусть так, но они ушли. Они не могут рожать детей и смотреть, как те растут в новой жизни. Индейцев не осталось, их стерли, а скоро и память о них сотрут. Оставят только посуду и вышивку, как от древних египтян, – кивнул Гаранин на стены дома, увешанные мультикультурными предметами.

– А я уверен, – не менял спокойствия в голосе Поэт, – что, если бы довелось индейскому вождю, погибшему лет тридцать назад, оказаться в нашем модернизированном мире, он с достоинством бы попросил уложить его обратно в могилу.

Гаранин долго глядел на него, что-то соизмеряя, и решился на дерзкий вопрос:

– Если вам так противен этот наш мир победившей революции, отчего вы не уехали туда, где ее нет? У вас, кажется, было для этого достаточно времени, пока мы не пришли сюда.

– Звал меня Алехан Толстой в Одессу, а оттуда – за море, в Прагу или Белград. Я не поехал. Коктебель – это моя судьба, мое место на земле, моя колыбель. Я не мыслю себя без родины, как бы пафосно это ни звучало.

Гаранин в безнадеге опустил голову, он знал, что для тех, кто идет с ним рука об руку к построению нового мира, такие вот сентиментальности ничего не значат, на них плюют с большим презрением.

Поэт сидел в молчании недолго:

– В чем большевики поистине хороши, так это в празднествах. Вот где размах! Я ездил в Симферополь на Первомай, из любопытства, конечно. Со мною рядом стоял американский журналист и рассказывал своему советскому коллеге: «Это жалкая пародия по сравнению с тем, какие праздники закатывает столица! Ваши большевики – великие шоумены. Таких представлений я не видел даже в цирке Дюсолей!.. Гигантские головы буржуа, сделанные из каких-то неведомых мне материалов, супрематические плакаты, огромные оркестры, исполняющие какофонию новорожденных маршей, факельные шествия, салюты из пушек, люди на ходулях, колоссальные корабли и платформы на колесах… Прорыв, лава, авангард!» Я слушал американца и верил ему, потому что видел зависть в его глазах.

Поэт остановился, перевел дух. Гаранин стал понимать, что «голод одиночества», о котором вчера упомянул приютивший его человек, больше терзает самого хозяина дома, чем Гаранина. Поэт продолжал:

– Но даже не эти слова американца заставили меня поверить в широту большевистских гуляний… Я впервые увидел это весной семнадцатого, Ленин еще не приехал, его партия оставалась на задворках, но дыхание их будущего торжества уже чувствовалось. На Красной площади был назначен революционный парад. Таяло. Москву развезло. По мокрому снегу под кремлевскими стенами проходили войска и группы демонстрантов. На красных плакатах впервые в этот день появились слова «Без аннексий и контрибуций». Благодаря отсутствию полиции в Москву из окрестных деревень собралось множество слепцов, которые, расположившись по папертям и по ступеням Лобного места, заунывными голосами пели древнерусские стихи о Голубиной книге и об Алексее – человеке Божьем. Торжествующая толпа с красными кокардами проходила мимо, не обращая на них никакого внимания. Но для меня эти запевки, от которых веяло всей русской стариной, звучали заклятиями. От них разверзалось время, проваливалась современность и революция, и оставались только кремлевские стены, черная московская толпа да красные кумачовые пятна, которые казались кровью, проступившей из-под этих вещих камней Красной площади, обагренных кровью всея Руси. И тут внезапно и до ужаса отчетливо стало понятно, что это только начало, что русская революция будет долгой, безумной, кровавой, что мы стоим на пороге нового Смутного времени.

Гаранину стоило больших усилий, чтобы не скривить гримасу неприязни. И в то же время он с отчетливым страхом понимал – ему хочется это слышать. Ему противно, что льет этот человек грязь на его светлые идеалы и убеждения, но благодаря этой грязи внутри Гаранина распалялся спор.

Поэт снова, как и вчера, просветил его своим тайным оком, распознал в нем этот колеблющийся стон:

– Хотите, я прочту вам кусочек своего незаконченного стиха? Я обычно не выдаю фрагменты, жду, когда родится весь текст целиком…

Гаранин подумал: «И здесь любезничает. Знает, что я полностью в его власти, знает, что не могу наложить запрет на его слова, и все равно спрашивает». Вслух произнес:

– С большим вниманием послушаю.

Хозяин дома начал привычным для себя тембром:

Одни восстали из подполий,
Из ссылок, фабрик, рудников,
Отравленные темной волей
И горьким дымом городов.

Другие – из рядов военных,
Дворянских разоренных гнезд,
Где проводили на погост
Отцов и братьев убиенных.

В одних доселе не потух
Хмель незапамятных пожаров,
И жив степной, разгульный дух
И Разиных, и Кудеяров.

В других – лишенных всех корней —
Тлетворный дух столицы Невской:
Толстой и Чехов, Достоевский —
Надрыв и смута наших дней.

А я стою один меж них
В ревущем пламени и дыме
И всеми силами своими
Молюсь за тех и за других.



Поэт закончил, быть может, ждал какой-то реплики от Гаранина, не дождавшись – признался:

– Мне кажется, в вас, мой милый друг, отпечаток обоих толков: одинаково намешано от Кудеяра и военного аристократа. Глядя на вас, появляется уверенность – у человека с детства не стоял выбор профессии, традиции в семье обязывали к эполетам.

– В который раз склоняю голову перед вашей прозорливостью, – искренне признался Гаранин.

Поэт сделал рукой слабый жест: «Не стоит, ничего особенного» – и охотно продолжил рассказывать:

– Едва только появилось в эпоху моей юности модное увлечение – автомобили, все товарищи по гимназии бросились грезить о тех временах, когда они станут шоферами. Я же шутил: «И что это за работа? Шофер – приложение для бездушной машины с дизельным сердцем, ее раб и беспомощное существо без нее». Оппоненты пытались поставить меня на место: «Подумаешь, художник – приложение к мольберту». Я не сдавался: «Художник не приложение, а посредник между холстом и Богом». Уже тогда я не скрывал своих стремлений…

В дверь на нижнем этаже громко постучали. Гаранин вскочил со стула, тревожно взглянул на Поэта. Того тоже посетил секундный страх, но тут же хозяин взял себя в руки. Окинув столик с грязной посудой, он махнул на него рукой и указал Глебу на лестницу, едва слышно вымолвив:

– Лезьте, но аккуратно, не упадите, я постараюсь их задержать.

Гаранин торопливо, насколько позволяла раненая нога, стал взбираться, обернулся к уходившему Поэту:

– А лестница?..

Хозяин дома остановился, потом опять порывисто махнул рукой:

– Пусть стоит, если увидят – что-нибудь придумаю.

– Но картина, – умоляюще шептал Гаранин, – я же не смогу прикрыть себя изнутри…

Поэт нервно подогнал Гаранина очередным взмахом: «Живее!» Требовательный грохот внизу повторился. Из глубин дома раздался приглушенный старческий голос:

– Макс, к нам, кажется, стучат…

Поэт придал Гаранину небольшое ускорение, помог поместиться в тесном логове. Глеб, стиснув зубы, не дал прорваться самому сдержанному стону. Внизу утратили всякое терпение, барабанили беспрерывно и настойчиво. С момента, когда Гаранина загородила картина, и до прекращения стука прошло не больше двух десятков секунд. Внутри дома зашумели стремительные шаги, громыхали одновременно несколько пар сапог. Слух Гаранина, усиленный страхом, уловил громкие фразы:

– Доброй ночи, Максимилиан Александрович! Как вам спится в такую дивную ночь?

– Как видите – крепко, господин штабс-капитан!

– Да, крепко же вы спите, на вас это не похоже.

– Два месяца страха и напряжений дают о себе знать, господин штабс-капитан. Организм мой наконец-то почувствовал себя в безопасности и дал волю богатырскому сну. Прошу простить, что заставил вас ждать.

– Какие могут быть извинения, избавитель вы мой милый? Я же ваш должник и… если бы не срочное дело – никогда бы не побеспокоил в этот час.

Разговор все время продолжался в одной комнате, голоса не бродили, не приближались, не удалялись, стук каблуков вовсе прекратился, вошедшие стояли бездвижно. Внезапно добавился третий голос, старушечий:

– Макс, кто к нам пожаловал?

– Это я, Елена Оттобальдовна.

– Володя! – голос мягкий, почти радостный. – Как я рада…

– Я тоже весьма и весьма! Извините за поздний визит…

– Это ничего, сущие пустяки. Вы с друзьями? Макс, может быть, поставить вам кофе?

– Мама, ты напрасно беспокоишься, господа на службе, им не до кофе. Давай я провожу тебя.

– Не стоит, родной, я и сама удалюсь. У вас тут мужские дела, мне совсем не место…

– Елена Оттобальдовна, я непременно навещу вас в ближайшие дни, со всей своей искренней признательностью…

– Заходи, Володя, всегда будем рады видеть.

На второй этаж, в темницу к Гаранину, долетала фальшивая искренность фраз и провисающие паузы в конце каждой из них, шаркающая походка старушки в молчаливой комнате, медленный скрип закрываемой двери. Звуки утихли, Поэт спросил:

– Так чем обязан?

– По городу и окрестностям все еще ловим красных бандитов… Уж извините, заглянем и к вам. Служба обязывает.

– Понимаю, понимаю.

Пауза висела довольно долго, все время ударяя в виски Гаранина мыслью: «Что же они не идут? Что же не ищут?»

Наконец внизу опять заговорили:

– Максимилиан Александрович, вокруг дома выставлен караул, бежать отсюда никому не удастся.

– С чего вы решили, что я буду бежать из собственного дома?

– Напрасно вы так… Я никогда вам не говорил, но вы и без того знаете: вам не грозит никакая опасность, пока наша власть держит этот город. И еще вам известно, что все потайные углы этого дома я знаю точно так же, как и вы. Не заставляйте меня совать в них нос.

– Воля ваша. Хотите – суйте. Только знайте, что этот обыск будет на вашей совести.

Гаранин слышал твердый ответ Поэта. Он помнил те характеристики, которыми наделил хозяин дома своего бывшего «гостя», и поэтому в сознании Гаранина отчетливо вырисовался весь первый этаж в эту секунду: в глазах штабс-капитана скользнула даже не догадка – полная уверенность, они превратились в два раскаленных угля, офицер уже смаковал ту минуту, когда достанет притаившегося красного из того самого тайника, где сам прятался день назад.

– Прошу меня простить, Максимилиан Александрович. Даю слово офицера: больше вас не побеспокоят, – раздался четкий щелчок шпор.

Перед глазами Гаранина стоял спокойный взгляд Поэта, способный потушить угли офицерских глаз, в них мгновенно гаснет огонь, штабс-капитан прикладывает руку в перчатке к своему козырьку.

– Честь имею, – долетело на второй этаж к Гаранину, и дружный топот сапог посыпался из дома на улицу.

Гаранин только теперь заметил, как его трясло, совсем как вчера, когда он лежал под прилавком, прикрытый ветошью. Наверняка так же точно трясся этот штабс-капитан всякий раз, едва раздавался стук в дверь гостеприимного Поэта.

По прошествии трех дней Поэт через местных татар вышел на связь с партизанами, ушедшими в горы. Те прислали за Гараниным проводника, он отвел его в надежное место, где Глебу выправили новый легальный документ, по которому он покинул Крым, добрался на Большую землю и через время перешел линию фронта обратно к своим.

Гаранин запомнил прощальное слово Поэта:

– Когда вы будете у власти, знайте: я стану помогать тем, кто попросит у меня убежища.

Чекист, заново обретший свободу, хотел поклясться: «Когда мы вернемся, то подобным ночным обыскам больше не бывать» – и тут же осознал, что клятвы эти не имеют веса. Он навсегда покинул уютный особняк Поэта, и понятие уюта не было издевкой – за несколько ночей, проведенных в тайнике, Гаранин успел полюбить эту конуру, спрятанную за средней картиной триптиха.
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Знакомый санитар встретил Гаранина у главного входа в госпиталь:

– Господин доктор велели вам к нему зайти, ваше благородие.

– Опять велел или это еще с того раза? – уточнил Гаранин.

– И в тот раз, когда разрешили вам форму выдать и еще спрашивали: «Не явился этот гулена?» – а потом наказал вам напомнить, как явитесь, значит.

Доктор оказался сухощавым стариком с седой академической бородкой и строгими глазами, сновавшими за пенсне. Он указал Гаранину на стул, закончил заполнять какую-то бумагу, не спеша опустил крышечку на стеклянной чернильнице, полистал журнал и тиснул в уголке печать. Вся его неспешность, чуть ли не медлительная сдержанность, говорила о том, что и разговор, скорее всего, он будет вести должным образом. Затем доктор подошел к висящему на стене барометру, хмыкнув, долго смотрел на его показатели, налил воду из графина, попил сам и остатки вылил в горшок комнатного растения. Гаранин терпеливо ждал и чуть не полетел со стула от громкого визгливого голоса:

– Вам здесь не ночлежка! Это не богадельня для убогих! И не дом инвалидов! Здесь вы не можете приходить и уходить, когда вам заблагорассудится! Не хотите соблюдать режим – я вас мигом выпишу, полетите на фронт с недолеченной рукой.

Гаранин был ошеломлен столь резким переходом от докторской сдержанности к почти истерике.

– Что вы о себе возомнили? Присылаете ко мне этого ротмистра, потом эту… Кадомцеву.

– Ротмистра я не присылал, – попытался влезть со своим оправданием Гаранин.

– Настоятельно прошу меня не перебивать! – взвизгнул доктор. – Ежели вам не нравится тон, с которым к вам здесь обращаются, я повторюсь: могу выписать вас на все четыре стороны и уверяю – не буду нести за это никакой ответственности.

Гаранин сидел с немного растерянным видом: «Каков тип! Попадись ты мне в другом случае – ох и прикрутил бы я твой голосок. Видимо, кто-то за ним стоит, простой доктор так на офицера кричать не станет. Наверняка вылечил от подагры Новоселова или самого командующего корпусом, вот теперь и хорохорится. А может, и вправду по его воле вылететь мне из госпиталя, как пробка от шампанского? Не дури, Гаранин: госпиталь – твое прикрытие. Пока ты тут, на виду у командования, – наступление не отменят. А если тебя выпишут, то куда ты себя денешь? Жить тебе негде, и в полк тебя таким «инвалидом» никто не примет. Так что сиди, не дергайся, согласно кивай головой и уверяй этого мозгляка, что впредь такого не повторится».

Поручик встал на ноги:

– Я понял вас, господин доктор!

Седовласый эскулап вежливо склонил голову и сменил тон:

– Надеюсь на ваше офицерское слово.

В палате, куда вернулся Гаранин снова переодетым в пижаму и халат, он застал одного неспящего офицера. Это был тот самый, что сегодня днем вел беседу с ним о судьбах России. Гаранин по-прежнему видел его злобный оскал, хотя теперь он больше походил на улыбку. В руке он что-то осторожно держал и любовался этим. Заметив Гаранина, офицер протянул к нему руку и немного разжал пальцы:

– Смотрите, поручик… А? Каков красавец, каков стервец.

В ладони у офицера шевелилось что-то серое. Гаранину сначала показалось, что мышь, и он невольно скривил лицо, но потом разглядел крохотного птенца в серо-желтом пуху.

– А? Каков? Ну, скажите! Правда ведь? – радовался, как ребенок, офицер.

– Где вы его взяли? – осведомился Гаранин.

– Во дворе подобрал, из гнезда выпал, бедняга, – не сводил глаз со своей находки офицер. – Поглядите – живот аж светится, все кишочки можно через кожу увидеть.

Он посадил птенца на табурет, достал из кармана кусок сбереженного от ужина хлебного мякиша, стал отщипывать мелкие крошки. Приемыш его, до этого, видимо, принимавший пищу только из родительского клюва, несмело стал клевать крошки. Офицер, радуясь каждому его клевку, приговаривал:

– Умничек мой, отчего ты такой поздний? Надумала тебя мать высидеть в середине лета… Все остальные уж полетели, а ты? Оперишься ли к осени, сможешь полететь?

Гаранин, глядя на это, невольно умилялся:

«Сколько смотрю на человека – никак не могу его понять. Взять хотя бы этого наполовину свихнувшегося бедолагу».

Он вспомнил, как шел однажды по ночному полю. Вечером здесь прошел бой, и оно было усыпано трупами. Гаранин тщательно выбирал дорогу между трупами, чтобы провести идущую следом батарею, не раздавив их. Сзади него ездовые старались наехать кованым колесом на голову, и она лопалась, как спелый арбуз. Он постоянно ругался на них, они божились, что наехали случайно. В конце концов Гаранин поскакал вперед, чтобы не слышать ужасного хруста и отвратительного гогота, когда еще не совсем мертвый человек, ездовые не разбирали – красный или белый, дергался конвульсивно.

Поле наконец закончилось. У крайнего крупа в темноте возилось что-то белое, скулящее. Подъехали ездовые, кто-то из них произнес почти жалобно:

– Гляди, щеня ползает.

– Из мешка выпал, у этого вот, зарубленного.

– Нельзя его оставлять, он тут пропадет.

Один соскочил на землю, подобрал щенка, тут же на него налетели:

– Осторожно, ты, своими лапищами – он же маленький.

– Не стакан ведь трехдюймовый баюкаешь.

«Человек – великая тайна, но и большая сволочь. От дьявольского до святого в нем – один шаг… А что, если я ошибаюсь и Кадомцева никакая не шпионка, а просто женщина? Женщина, и все!.. Брось, Гаранин, не раскисай. Пока не прощупаешь ее до конца – не убедишься. Завтра ночью Кадомцева снова дежурит здесь, надо брать быка за рога. Сложновато будет это сделать в госпитальных стенах. Тут бы неплох ресторан с икрой и шампанским, а потом гостиничные номера, на худой конец – ее спаленка с портретом русалки на стене, мещанская гитара с розовой перевязью на грифе и страдальческий романс в моем исполнении. Можно застать ее завтра дома днем, но: во-первых, рука моя раненая не даст зажать убедительного аккорда; во-вторых, днем это совсем не то пальто, девушки днем несговорчивые, даже такая натурщица; а в-третьих, как снова выберешься из госпитального каземата с таким вредным надзирателем-эскулапом?»

В размышлениях и постройке комбинаций Гаранин вышел из палаты, пересек коридор и через черный ход оказался во внутреннем госпитальном дворе. Отсюда расходились дорожки на кухню, в прачечную, на конюшню и в прочие хозяйственные службы. Посреди двора, под куполом развесистого каштана вкопан был стол и четыре скамьи по его периметру. Днем еще заметил Глеб, что здесь ходячие солдаты играли в карты, курили или же просто болтали. И сейчас в темных сумерках светились огоньки цигарок под каштаном, слышалась неторопливая речь – разматывался клубок солдатской сказки:

– Жил-был солдат; вышел в отставку и пошел домой. Приходит в свою деревню, а она вся пуста, не видать нигде народу. Что такое, значит? Зашел в свою прежнюю избу, снял ранец, разделся; стал на лавку садиться, глянул, а на столе стоит штоф вина и всяких закусок вволю наготовлено. «Ну, – думает, – хоть голоден не буду: есть что закусить и выпить». Вдруг лезет в избу его старый дед, который лет с десять как помер; был он сильный колдун, весь народ из деревни повыгнал, а такого хитреца, чтобы с ним сладил, еще не бывало! Увидал он гостя и закричал: «Ба! Здравствуй, внучек!» – «Здорово, дедушка!» – «Давно я тебя не видал!» – «И то, давно!» Сел колдун и давай закуски уписывать да вином запивать; все один приел. «Где ж мои братья?» – спрашивает солдат. «В иной деревне живут; я отсюдова всех выгнал. Только и ходят сюда, что днем; придут, поставят мне ужин да штоф вина, и назад!»

Подзакусил колдун, подвыпил и говорит: «Поедем-ка в соседнее село; там нынче свадьба у богатого мужика. Как приедем, я в избу пойду, а ты стой на улице, и что стану тебе в окно подавать – все принимай да в повозку клади». – «Ладно, дедушка!» Вышли на двор, у крыльца стоит тройка вороных – так и рвут, копытами землю роют! Сели в повозку и мигом в село прискакали. Колдун вошел в избу, а солдат остался на улице, смотрит: что будет? Дед взял со стола скатерть и все, что на столе было накладено-наставлено, завернул в узел и подает в окно; солдат принял и положил в повозку. Потом подошел колдун к жениху, засучил свой рукав и засунул ему руку в рот по самое плечо – жених тотчас помер; сделал то же и с невестою – и та померла. Тут все заголосили, заплакали; отчего беда приключилась? Никто не ведает: колдун и вошел, и ушел никому не видим.

Сел он с солдатом в повозку и поскакал назад. Кони быстро несут! «Что, дедушка, – спрашивает солдат, – долго ты будешь по белу свету ходить?» – «Долго, внучек, пока сам захочу». – «Неужто на тебя и силы нет?» – «Сила-то есть, да никто про нее не ведает». – «Скажи мне, дедушка!» – «Нет, внучек! Много знать хочешь». – «Пожалуйста, скажи!» – «Ну, так и быть: вот в этаком-то месте стоит сухая груша; коли соберутся семеро да выдернут ее с корнем – под ней провал окажется; после надо вырыть мой гроб да бросить в тот провал и посадить опять грушу; ну, внучек, тогда полно мне ходить!» – «А нельзя ли вылечить нонешних молодых, чтоб они ожили?» – «Эх, внучек! Много будешь знать, скоро состаришься». – «Однако, скажи!» – «Ну, так и быть! У богатого мужика отелилась сегодня корова и принесла красного бычка; коли того бычка зарезать, да вынуть сердце, да из того сердца взять крови, да тою кровью помазать молодых – они в ту ж минуту оживут и будут здравы и невредимы».

Кони подлетели к крыльцу и стали как вкопанные; колдун взял узел и понес в избу. Развязал и начал жрать все, что попало: сперва ел кушанья, а там принялся глотать ложки, ножи, бутыли и самую скатерть. Живо все обработал и кричит во всю глотку: «Есть хочу! Голоден!.. Ну, внучек, теперь за тебя примусь!» – «Что ты, дедушка, какая солдат еда! Только одни кости». – «Ничего, годишься!» – «Дай хоть в последний раз на белый свет взглянуть!» – «Ну, взгляни, только поскорее!» Вышел солдат на двор, нашел осиновое полено, взял и стоит; а дед кричит: «Что ж ты копаешься? Иди, мне некогда ждать». – «Нет, дедушка, я в избу не пойду; если хочешь, ешь меня на дворе – нечего избу марать!»

Колдун рассердился, бежит к нему на двор; только хотел было схватить, а солдат не дал маху – как урежет его наотмашь осиновым поленом! Колдун и с ног долой! «Ну, внучек, ударь еще раз». – «Будет с тебя и этого!» Тут запел петух – старик окостенел и замолчал; а солдат схватил ранец и пошел в соседнюю деревню, где его братья жили. Созвал он весь мир, выбрал шесть человек, сам седьмой пошел; взяли колдуна и бросили в провал – там, где сухая груша стояла. После того солдат вылечил молодых, взял за то большую награду и зажил себе богато и счастливо.

Гаранин, дослушав сказку, вспомнил, как много новых выдумали солдаты на этой войне: про Бабу-ягу, унесшую маленького Ванюшку в красной ступе; про то, как к одинокой солдатке пришел сатана, и, прикинувшись ее мужем, обманом заставил с ним провести ночь. Сказки эти были сложены вроде бы красноармейцами, но Гаранину чудилась в них скрытая мужицкая подковырка: ступа, уносившая ребенка, была неспроста красной, а у сатаны наутро прорастала черная жидовская бороденка.

Сказка закончилась, за столом стали тихо говорить сразу несколько голосов. Гаранин не подходил ближе, голоса сливались, но ему удавалось вычленить и распознать фразы:

– Я не буржуй и не контра, как они говорят. У меня были друзья среди них, чрезвычайки – не боюсь. Но когда они стали подходить снова к нашему городу, и я понял, что все начнется снова: анкеты, удостоверения, барабанные «Известия», на каждом углу плакаты, карточки на пуговицу, собес, а по соседству – чрезвычайка… Даже не ужасно мне сделалось, а невыразимо скучно. Уж лучше в окопах гнить или в Новочеркасске – чистильщиком обуви.

– Побывал я в родных местах – лучше б не являлся… Рядом с нами имение Балицких стояло, от него теперь мало что осталось. Дворец какой дивный был и службы – все дотла. Это-то ладно… А вот школа была, в которой я учился, больница для крестьян, прочие демократические затеи Балицких… Их-то зачем?

– У нас мимо города в стародавние времена шел Тушинский вор, ему верхушка городская ключи вынесла. Потом царский воевода тех изменников казнил, а через время на месте виселицы часовню поставили, и все года, пока революция не случилась, в часовне лампада неугасно горела, за мучеников невинных. Вот я теперь и думаю: пройдет время, и у последнего царя нашего на могиле тоже чья-то добрая рука лампадку затеплит.

Гаранин отошел так же незаметно, как и появился. Душу его заволакивало марево из жалости, тревоги и сомнений в своей правоте. Он знал, что отмести это все можно крепким здоровым сном. Банально, жестоко и топорно, зато лечится наверняка.
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Утром Гаранин проснулся от птичьего щебета. В голове, как остатки хмельной ночи, бродили обрывки вчерашних разговоров, подслушанные им под каштаном в госпитальном дворике. На руках и ногах висела душная апатия, так несвойственная его пылкому характеру. Сосед по палате возился со своим питомцем, кормил, ласково сюсюкал. Глеб подстегнул себя: «Давай, иди, копай. Нужно до вечера хоть немного прояснить эту Кадомцеву, подготовиться к ее приходу».

Он пробрался на госпитальные задворки, спросил у одного из служащих:

– А что, братец, Осип из лазарета еще не возвращался?

– Только заехал, ваше благородие, распрягает на конюшне, там поищите.

Осип ходил возле казенных лошадей, накладывал в ясли охапки сена.

– А где ж пассажирка твоя, Осип? – окликнул его Гаранин.

Ездовой посмотрел на него хмуро, немного озадачив своим взглядом, прислонил вилы к стене.

– Высадил. Только в город въехали, на полдороге к госпиталю сама слезла, – признался он с видимой неохотой.

– Как же так?.. Спешила куда? – заметно удивился Гаранин.

– Видать, спешила, – все так же неприветливо отвечал Осип.

Гаранин подошел к нему вплотную, голос сделал ласковый и просящий:

– Осип, милый братец, расскажи, если знаешь чего. О ней, об Анне Дмитриевне. Ты же и сам видишь, как я к ней отношусь.

Ездовой выжидал мгновение:

– Наверняка вас не хотела видеть, знала, что поджидать будете.

Потом Осип резко сменил тон, перешел почти на панибратский:

– Обижать ее не будешь, вашбродь? Она мне как дочка, я ее дюже жалею… У нее много желающих в ухажеры было, и этот вот последний, с фамилией цветочной который, да она ни к кому не притулилась. Оно и понятно: сегодня влюбишься, а завтра женишка убило, вот она и щадила себя всю дорогу… А тут с ней что-то случилось, я думаю, и тебе, вашбродь, заметно, как она на тебя воззрилась. Лукавить не стану – перемена в ней сделалась за эти два дня.

– А вот ты сказал, что успел ее полюбить как дочку… Долго ты ее уже знаешь? Сколько она в госпитале служит?

– Я сюда с передовой два месяца назад попал, после раны сказал мне доктор: «Куда тебе, старик, воевать? Оставайся здесь ездовым». Вот и служу.

– И что она, уже была здесь?

– Сама мне раны бинтовала.

Мысли забегали в голове у Гаранина: «И здесь все сходится! Два месяца назад она уже была здесь, а попала в госпиталь значительно раньше. Расспросить бы доктора, но этот эскулап на меня зол и на контакт не пойдет. С чего бы ему разглашать служебные дела? Надо еще копнуть ездового».

Глеб опустил взгляд к земле, уныло помотал головой:

– Как же быть мне, Осип? Ты просишь ее не обижать, а я не знаю, что делать. Отвечать ей на ее чувства или отстраниться, уйти, не причинять боли. Ведь завтра мне снова в строй, и пропаду я для нее, как все прошлые кавалеры.

– А если стосковалась она без мужской ласки? – упавшим голосом размышлял ездовой. – Может, уморилась она вот так терзать себя? И хочется ей отдохнуть сердцем, подлечить его, чтоб оно у нее не кровянело…

Гаранин дружески похлопал Осипа по плечу:

– Спасибо, братец, за твою откровенность. Крепко подумаю, как с этим быть.

Выходя из сарая, Глеб и походку сделал убитую, расшатанную. Осип долго смотрел ему вслед, цыкал языком, словно от зубной боли, морщился и потирал рукой левый бок, что бывало у него, когда он испытывал неясную досаду.

Поручик в это время думал: «Старик сопереживает, из него будет надежный союзник, такого всегда держи про запас – пригодится. Идти, идти ва-банк! Разыгрывать любовную комедию до конца. Если она тоже в нее играет – что ж, поглядим, чьи козыри сильнее».

Гаранин подошел к двери в свою палату, там шел оживленный разговор, и Глеб замер, боясь помешать этому обсуждению. Говорил офицер, приютивший желторотого птенца:

– Сил для удара у нас маловато. Он делается из последних сил, в ущерб нашему положению.

С ним соглашались другие жильцы офицерской палаты:

– Это вне всяких сомнений. И еще момент: совсем не гарантировано, что нам удастся спасти Вюртемберга. В обороне было бы оставаться удобней.

– Нам никак нельзя оставить отрезанный на плацдарме корпус без поддержки. Что же нам остается делать, если они пойдут на прорыв? Молча смотреть, как их уничтожают?

Мимо Гаранина прошел один солдат, потом другой, следом санитар, все трое недолго останавливали на нем взгляд. Гаранин понял, что выглядит глупо, стоя у дверей в свою палату, и стал прохаживаться по коридору, попутно мотая на ус: «Если уцелею в рубке и попаду к своим – буду настаивать, чтоб с генеральным наступлением не затягивали. После такого чувствительного удара они на позициях не удержатся и покатятся. Нет, мне теперь сидеть и ждать прихода наших в этом городе совсем не с руки. Необходимо прорываться к своим, нужно передать им эти сведения».

Вернувшись в палату, Гаранин прилег на койку, сделал вид, что спит, мерно дышал и не ворочался. Полезных для него разговоров офицерское общество не вело даже при «спящем». Так, болтали всякую безделицу. Закатав пижамный рукав, один из офицеров показывал увитый синей татуировкой бицепс:

– Мне смерти бояться нечего, она у меня всегда около сердца. Ранить еще могут, а убить – никогда.

На его татуированном левом плече смерть была наколота по все канонам: в длинном свободном хитоне со складками, с косой в руках и костяным лицом под куполом капюшона.

– И что, стоит такую картинку себе сделать – и непременно смерть отвернет? – интересовался офицер, взявший опеку над выпавшим из гнезда птенцом.

– Тут еще один секрет есть, – загадочно говорил офицер с татуировкой и приглашал приглядеться к его рисунку повнимательней.

Офицеры сошлись ближе, нагнулись к синему изображению:

– Ух… первый раз такое вижу.

– Смерть, простреленная навылет.

– Мою смерть большевистская пуля убила, вот оттого мне теперь и не страшно, – самодовольно заявил офицер и хотел откатывать рукав обратно, но вдруг заметил моргнувшего «во сне» соседа и спросил:

– А вам не интересно, Гаранин?

Глеб понял, что изображать спящего теперь бесполезно. Он подошел к гордому обладателю татуировки, внимательно изучил ее. В одном боку нарисованной смерти зияло входное отверстие давно зажившей пулевой раны, с другого бока был прорван ее хитон рваным выходным отверстием, и синяя краска потревожена.

– Хотел бы себе такую? – поинтересовался обладатель заветной татуировки.

– Картинку или дыру? – надменным тоном спросил Гаранин.

Офицер с татуировкой мигом рассвирепел:

– Дыру я тебе могу устроить! Причем бесплатно.

– Тише-тише, – примирительно поднял Глеб обе руки, – хотите доверять суевериям – на здоровье, я же не мешаю.

– Ты насмехаться пытаешься, – не унимался его противник.

– И что? Вызовешь меня на дуэль? – решился на ответную твердость Гаранин.

– При чем здесь это? – заметно убавил обороты офицер с татуировкой.

– К вашим услугам, – не терял твердости в голосе Глеб, – только дайте зажить своим и моим ранам.

Ложась обратно на госпитальную койку, он ругал себя: «Держи свой неумелый юмор под замком, погоришь на обыкновенной шалости».
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Несдержанность чуть было не стоила Гаранину жизни. Тогда случилось задание, не требующее от него тайны или актерской маски. Глеба и еще одного чекиста, славного горластого малого, отправили в особую миссию. Оба идейные, способные повести за собой, поднять на борьбу, они составляли хорошую компанию. Мыштяк – спутник Гаранина, уже зарекомендовал себя на ораторской стезе: летом семнадцатого он разлагал целые полки своей болтовней, отговаривал их идти к фронту, держать оборону против немцев. Гаранин частенько вспоминал ему:

– Если б не такие, как ты, Мыштяк, победу у немца мы все же вытянули бы.

Мыштяк себя в обиду не желал давать:

– Ну и воевал бы с немцами, чего ты к нам приперся? Да я знаешь сколько сознательных большевиков воспитал? После моих речей люди толпами в партию вступали. Ты слышал, что меня по всему Северо-Западному корниловские ищейки вынюхивали? Два месяца за мной охота шла, пока Керенский Корнилова не сместил.

И следовали его бесконечные воспоминания. Гаранин пытался бороться с его бахвальством, действуя тактикой, разумом и простыми уговорами – ничего не помогало.

Им выделили легкие розвальни с молодым ездовым – Лешкой. Они открыто ехали в стан бывшего врага, а нынче, при правильной обработке, могшего стать союзником.

Армия анархистской вольницы за время революции кого только не била. Ее бессменного Атамана и идейного вдохновителя выпустили из тюрьмы с первой февральской амнистией. Имя тем освобожденным узникам было – птенцы Керенского. Закоренелый анархист вернулся в родные места, где на заре нового века он грабил банки и стрелял по городовым. Время в лихом семнадцатом году круто менялось, и вскоре бывший уголовник собрал вокруг себя целую армию из вольного крестьянства и вернувшихся из окопов германской войны дезертиров. Войско его быстро стало многочисленным и грозным. Он грабил местных толстосумов, разбогатевших на новороссийских черноземах, когда пришли немцы – оскаливал зубы и покусывал их, когда немцев сменили самостийники – устраивал трепку и этим, не забывал раздавать оплеухи налево и направо – то белым, а то и красным. Но был момент, когда Атаман ездил «на поклон» в Москву, к самому Ленину. И хотя из той встречи крепкого союза не получилось, руководство большевиков все время пыталось склонить Атамана на свою сторону.

Гаранин в пути выстраивал схемы и планы, как лучше подманить Атамана, настроить его на единение с Красной армией, какими методами увещевать. Мыштяк вспоминал и бахвалился:

– Было дело, в Кубанском походе, аккурат год назад, в эту же пору. Встретили мы Пасху в одном казачьем хуторе. Что за черт?.. Глядим – бабы, ребятишки да старики. Понятно, говорим, ваши все казаки против нас воюют. Бабы нам талдычат: «Все в полях, сев идет». Мы им: «Да ладно брехать-то! У вас одни староверы с баптистами живут? Великий день, праздник праздников, а вы сеяться». Молчат в ответ бабы. Ну и мы чуть утихомирились, разговляться сели. Бабы нам столы накрыли, с куличами, с яйцами, все как полагается. В отряде у нас черкесы в ту пору были, магометане, сам понимаешь, они весь день боевую службы несли, в дозорах на околице маялись, дали нам отпраздновать. Хозяйки нас к обеду уже своими считали: «И Пасха у них, как у нас, и крест на них, а говорили нам: “Коммунисты – все напропалую безбожники”. И по комодам не шныряют. Благодать». Глядим, под вечер и казаки как будто из-под земли повылезли, где хоронились – непонятно. Бабы заговорщицки улыбались, мигая на своих хозяев: «Возвернулись с посева».

Гаранину вконец надоела его болтовня:

– Давай я тебе лучше не про Кубань, а про Екатеринослав расскажу. И не про годичную давность, а совсем про близкие времена. Занял Атаман город, и пошла кутерьма с грабежом да погромами. Стонет город под зверствами. Одна еврейская семья облила керосином квартиру и подожгла себя вместе с детишками, со всей начинкой. На Большой Московской улице выбросилась с пятого этажа молодая девушка, предпочитая умереть, чем отдаться варварам. Хотя Атаман с погромами борется, у него их меньше, чем у Петлюры, а солдат за изнасилования он старается взыскивать, но армия большая – за всеми не уследишь.

Мыштяк выпустил струю дыма, презрительно скривил губы:

– То жиды, бабы, Атаман для них – страх. Нам-то чего с тобою бояться?

Гаранин изобразил наивную мину:

– А нас он, по-твоему, в красный угол посадит? Чарку до краев поставит, хлеб-соль, еще и наложницу вызовет.

Внезапно обернулся к ним Лешка:

– Вы слышали, товарищи: говорят, будто у Батьки в разведотделе служит до четырех сотен женского пола. Вроде бы как для разведки, но на самом деле – просто полковой гарем, для штаба и приближенных самого Батьки.

Мыштяк по-котовьи прищурился:

– Вот бы нам такой разведотдел.

Гаранин плюнул в снег с досадой.

Они ехали полдня через голую степь. Вдали черными пятнами попадались проглянувшие из-под талого снега хутора, редкие рощицы, слышался собачий лай и протяжный коровий зов, но пока не поддающаяся ростепели дорога ни в одно из селений не уводила. Розвальни легко катили по ледяному насту, под коркой которого уже звенела радостная вода. Пахло печной сажей, трухлявым деревом и открывшимися вербовыми почками.

– Как думаешь, мы уже в его зоне влияния? – спросил Мыштяк, всегда устававший от долгого молчания.

– Появимся в его зоне – незаметным для тебя это не пройдет, уверяю. Сразу появится конный патруль и возьмет нас в оборот.

– А если он уже нас взял, а мы этого пока не замечаем? – осведомился Мыштяк.

Гаранин покивал головой: «Все может быть».

От дороги наконец показался отвилок к хутору, Мыштяк хлопнул ездового по плечу:

– Сворачивай, Лешка. Заедем, спросим, что тут за власть. Может, молочком разживемся или простоквашей. Великий пост, хозяева молока не едят: масло бьют, сметану копят, творожок сцеживают и нам дадут – не пожадничают.

Несмотря на то, что Мыштяк постоянно говорил о еде, тучным не был, просто была у него страсть – чревоугодие и забота – как его задушить, бороться с ним он не видел смысла, а потому и не пытался.

Хутор был тихий, словно вымерший. Мыштяк распорядился остановиться у крайней хаты, резво спрыгнул в рыхлый снег, прошел через калитку во двор, призывно крикнул:

– Хозяйка! Кобель привязан у тебя? Есть кто во дворе-то?

Двор, а вместе с ним и весь хутор продолжали хранить тишину. Гаранин нехотя пошел вслед за напарником, велев ездовому оставаться при лошади и глядеть, не покажется ли кто на дороге. Серая хата накренилась, стояла хмурая, с мокрой соломой крыши и давно не беленными стенами. Глеб догнал своего спутника уже в ней. Тот по-хозяйски проворил у печи, гремел заслонкой, совал нос в чугунки. Заметив вошедшего Гаранина, стал разъяснять:

– Обычно если хозяев нет дома, то в печке всегда оставляют горшок со щами или жареное мясо – страховка против разграбления. Так с Кубанских степей повелось, правило нейтральной полосы. А здесь все тихо. Хутор, не соблюдающий боевых традиций, выглядит еще мрачнее.

Гаранин оглядел небольшую хатку:

– Что-то здесь не так, не нравится мне эта тишина.

Они вышли на воздух, со стороны задворок раздавалось поросячье повизгивание. Обойдя хату, они заметили у сарайной стены шесть или семь свиней, крутившихся между трупами. На навозе и в рыхлом снегу, растаявшем от солнца, крови и бывшей человеческой теплоты, лежало около десятка людей с размозженными черепами. Что это были за люди, крестьяне или участвующие в войне – понять невозможно. Одежда на них, как и везде в стране – смесь затасканной армейской формы и крестьянских элементов. Свиньи выедали мозги из еще не остывших распахнутых голов.

Гаранин секунду стоял столбом, а потом машинально стал отгонять свиней. Те недовольно захрюкали, у одной изо рта вывалился в навоз бледно-серый, в красной прожилке катышек. К горлу Гаранина подкатила тошнота, но он удержался, отвернувшись от трупов.

Мыштяк сочувственно произнес:

– Голод после такого пропадает надолго.

Свиньи разбежались, опять настала тишина, и в ней от дороги раздалось конское ржание. Чекисты бросились к оставленным за калиткой розвальням. Здесь стояло около десятка верховых, они облепили Лешку, закрыли его от глаз чекистов вместе с розвальнями и лошадью. Весеннее солнце играло на вороненых стволах, на червленом серебре сабельных ножен. Высокие папахи серой смушки, зимние тулупы и свитки, блеск кожаных голенищ.

– Ты ж чего молчишь, подлец? – крикнул Мыштяк издали ездовому.

– Велено ему молчать – вот и молчит, – повернулся к чекистам один из верховых.

Он не выделялся ростом, формой, оружием или красивой конской сбруей, но сразу виделось – старший над всеми. Всадники чуть разъехались, меж конских крупов мелькнуло растерянное лицо Лешки.

Мыштяк на ходу кивнул в сторону сараев:

– Ваша, что ль, работа?

– Наша, – согласился старшой, команда его продолжала хранить молчание.

– Это кого ж вы? – запросто, почти по-приятельски интересовался Мыштяк.

– Оно тебе надо? – почти улыбнулся старшой.

Гаранину с самого начала не понравился тон, заданный Мыштяком, он поспешил перевести разговор в более деловое русло:

– Мы делегаты из штаба Красной армии. Уполномочены говорить с Нестором Ивановичем.

Старшой мигом расхохотался, вслед за ним и вся свора:

– Так вас напрямую к Батьке и пустили, будь ты хоть сам Троцкий.

– А чего ж так? – снова выперся вперед Мыштяк, и Гаранин заметил, когда старшой разговаривал с ним – дело вроде бы ладилось куда успешнее.

– Не интересны вы ему, товарищи большевики, – с открытым презрением выдал старшой.

– Хорошо, – не спорил Мыштяк, – можно ли поговорить с кем-то из вашего штаба? Должен же у Батьки быть какой-то заместитель. Что ж мы, зря ехали в такую даль?

Старшой задумался не более чем на мгновение:

– Это можно, стоит тут неподалеку наш полевой штаб – проводим. Только глазоньки ваши заковать придется.

Гаранин с Мыштяком спокойно дали себя обыскать, не протестовали при отборе оружия, уселись на розвальни с завязанными глазами. Катились по степи довольно долго, почти до самого вечера. В пути встречались им голоса и люди, пели по бокам петухи, радуясь весеннему солнцу, брехали собаки.

Наконец процессия их замерла. Голос старшего распорядился:

– Разуйте им очи, хай глядят теперь.

Гаранин увидел вокруг себя одноэтажные дома, какие строят в крупных слободах крепкие крестьяне и мелкие торговцы; площадь, застеленную конским навозом и шелухой от подсолнечных семечек; колокольню и пожарный сарай с бочкой. Розвальнями правил уже не Лешка, один из бойцов пересел со своей лошади, держал в руках вожжи. Но Лешка не исчез, сидел в возке здесь же, рядом с Гараниным и Мыштяком.

– Как думаешь: куда привезли? В сам Махноград? – тихо спросил Мыштяк.

– Нет, до Гуляйполя отсюда далеко, так быстро бы не доехали, да и масштаб не тот.

Процессия продолжала двигаться, мимо виднелись домишки похуже, на некоторых мелькали вывески: ресторан «Париж», кафе «Тройка», парикмахерская «У Жана». По улицам бродили толпы бойцов из повстанческой армии, все с невероятными прическами, с огромными ало-черными бантами на щегольских френчах, в коротеньких кавалерийских сапогах, аккуратных, как дамские башмачки. Тянуло по ветру облаками дешевых духов. Гаранин думал: «Верно врут про антисемитизм Батьки. Тут у него в подчинении сотни доморощенных законодателей бердичевской моды. Вот он, Мойша из Варшавы, наверняка портной, сапожник или парикмахер. Пооткрывали картежные клубы, притоны, кабаки, скупают за бесценок у бойцов драгоценности и каждый день стараются, придумывая для них все новые и новые увеселения. Неугомонное племя».

Навстречу ехал конный взвод, шарашил песней на всю округу:

Как-то раз в ночных потьмах,
Мах, мах,
Шел с монахиней монах,
Нах, нах.
Он завел такую речь,
Речь, речь,
Где бы нам с тобой прилечь,
Лечь, лечь.



Их розвальни сопроводили к одной неказистой хатке, старшой коротко бросил:

– Ждите, за вами пришлют.

– Разрешите об еде поинтересоваться? – успел выпалить Мыштяк.

– Разрешаю, интересуйся, – издевательским тоном отозвался старшой.

– Нельзя ли хоть горбушечкой нам разжиться? Пленных и то кормят, а мы ж все-таки гости, – Мыштяк упрямо ждал ответ на свой неприкрытый намек.

Старшой хмыкнул, с легкой улыбкой ответил:

– Покормят вас.

Конвой из двух человек подвел чекистов и ездового к двери, лязгнул за их спинами навесной замок. Внутри было тепло и сумрачно, печь сегодня протопили. Ставни, запертые снаружи, затемняли убранство хаты. Мыштяк по старинной привычке бегло изучил печную утробу, оглядел полки в поисках посуды, ничего не найдя, расстегнул ворот куртки. Усевшись на табурет и уперев локти в крышку стола, он беззаботно промолвил:

– Ну, хоть не замерзнем, а уж с едой, будем надеяться, не обманут.

– Нас заперли, – напомнил Гаранин.

– А ты бы хотел, чтоб мы у них тут шастали повсюду да вынюхивали? Если сразу не убили, значит, мы им нужны. Значит, дадут нам выговориться, выслушают, прикинут то да се, не понравится им наша политика – отпустят.

Гаранин обошел все окна, пытался выглянуть наружу, рассмотреть хоть что-нибудь сквозь оконные щели. Мелькали только углы безжизненного двора с пятнами уцелевшего снега. Доносились издалека приглушенные всхлипы гармошки, обрывки залихватских песен.

На слободу опускались сумерки, в животе у Мыштяка отчаянно урчало. Гаранин голода не чувствовал, хотя тоже ел последний раз на рассвете, когда они выезжали от своих. Лешка поначалу слонялся из угла в угол, отыскал домотканый половик, застелил им крышку широкого сундука и улегся сверху. Гаранин сел на оставшуюся табуретку, склонил голову на руки, тоже попытался уснуть. Что делать дальше, он не знал, оставалось только выжидать.

Совсем стемнело, снаружи звякнул навесной замок. Вошел старшой с керосиновой лампой в одной руке и маслянистым от жира узлом – в другой. Обе ноши свои он опустил на крышку стола.

– Приятно иметь дело с честными людьми, – торопливо стал развязывать узел спутник Гаранина, на лице его мелькнула подхалимская улыбка.

По комнате полетел сытный запах вареной курятины, из узелка выпала увесистая тушка и цельный каравай хлеба. Проснулся Лешка, подошел к столу с опухшим лицом. Глазки его маленькие глядели сверх набрякших щек. Мыштяк выломил ногу, с причмокиванием глодал косточку. Гаранин не мог прикоснутся к еде, из головы до сих пор не выветрились трупы и свиньи.

Старшой отошел к двери, оперся спиной о притолоку, наверняка ждал, что у него чего-то спросит. Гаранин заметил это и осведомился:

– Доложили в штаб о нашем прибытии?

Старшой разомкнул губы:

– Вы нам неинтересные вовсе, мы вас обратно отправим.

Гаранин не согласился:

– Но подождите, вы же даже сути вопроса не знаете.

– А чего там знать? Сейчас начтете: «Мы вместе за одно дело, с трудовым народом против всемирного зла». Слышали уже.

Гаранин настаивал:

– Нет, так не пойдет. У нас задание – переговорить. И пока мы его не выполним – не уедем.

– Ты мне тут своих порядков не диктуй. Сказано: «уматывай» – вот и умотаешь, – спокойно стоял на своем старшой.

Гаранин почти возмутился:

– Тогда отпускайте нас сейчас, немедля.

– Все тут по нашей прихоти делается, милый, – не менял ласкового тона старшой. – Когда нам нужно будет – тогда и поедешь.

Гаранин и без этого диалога все понимал, он лишь ждал, что старшой скажет что-то ключевое, отчего станет яснее или поможет понять – к чему им, чекистам, готовиться. Ему хотелось спросить у старшого что-нибудь дельное, а не вот это пустопорожнее, но на ум ничего не приходило.

Старшой условно деликатно спросил:

– Вопросы еще будут?

В тихой хате раздавалось лишь перемалывание пищи двумя ртами.

Старшой вернулся к столу, забирая лампу, произнес:

– Это я унесу, вам без надобности, кусок в темноте мимо рта не пронесете.

Никто ему не перечил. Хата погрузилась в ночной мрак, снаружи привычно звякнули дверные петли и накинутый замок.

Гаранин выждал минуту или две, тревожным шепотом заговорил:

– Вот что, Мыштяк, бежать нам надо. Утром они нас кончат.

– С ума сошел? Как бежать? – Мыштяк от переживаний перестал хрустеть челюстями.

– Дверь только из сеней на улицу замок держит, а эта, что в сени ведет – не заперта. Я на плечи тебе стану, на чердак взберусь, а там – два три пучка соломы подниму и выберемся.

– Да не гомони ты, умник! Солому только тронь, знаешь, как зашуршит. У дверей часовые, они нас сразу срежут.

– В темноте не срежут. Надо только полночи выждать, у человека самый сон в это время настает – слух притупляется. К рассвету далеко успеем уйти, а утром заляжем в какую-нибудь рощу, переднюем…

Неизвестно, до чего бы договорились чекисты, может, и удалось бы Гаранину склонить уговорами напарника на побег. Лешка опрометью выскочил в сени, забарабанил кулаками в запертую дверь:

– Дяденьки! Они бежать надумали! Дяденьки, выручайте!

Гаранин бросился к двери, в темноте чувствуя, что Мыштяк опережает его. Вдвоем они схватили ездового, поволокли обратно в хату. Тот изворачивался, хватался руками за предметы и дверные косяки, истошно вопил:

– Дяденьки – выручай! Дяденьки – не выдай!

Снаружи гремела ругань, нервно звякал стаскиваемый замок:

– Да чего ты возишься? Живее давай! Кутерьма у них там началась, слышишь?

Еще когда горела лампа, Гаранин заметил, что на их двери, ведущей из сеней в хату, есть задвижка. Втащив ездового внутрь, он хлопнул дверью и пустил задвижку в дело. Через секунду дверь дернули с обратной стороны, тут же стукнули чем-то тяжелым, сапогом или прикладом:

– Открывай, псина!

В темноте на полу барахтались ездовой и Мыштяк, чекист пробовал зажимать Лешке рот, но тот все равно повизгивал, стонал, истошно слал мольбы. Гаранин изо всех сил держал запертую им дверь. В нее снова стукнули, злее и увесистей, свирепо затребовали:

– Отворяй, а то петуха под стреху пущу! Нам эту развалюху не жалко спалить!

Гаранин с ужасом понимал, что надежда на побег рухнула, они в западне и их ничто не спасет. Взяв рукой задвижку, он спросил:

– Коль открою – отпустите нас?

С той стороны раздалось злобное:

– Отпустим… все грехи разом…

Гаранин, услышав ответ, отдернул руку от задвижки, будто она была раскаленной. За дверью не желали ждать:

– Видчиняй швыдче, бо скризь двэри жахну![3]

Гаранин отдернул запор и мигом отскочил вглубь хаты, боясь скорого выстрела. Дверь отворилась и тут же захлопнулась снова. Из-за нее донеслось, как болтали теперь между собой, на таких же повышенных нотах, как и до этого с пленниками, не в силах унять дрожавшей тревоги внутри:

– Внутрь на заходи, а то навалятся из темноты, лови их тогда… Беги за Михалычем, все расскажи ему, спроси: как с ними быть. Да вот и он сам…

– Что тут у вас за тарарам? – раздался голос старшого.

– Тикать надумалы, подлюки, – жаловался старшому часовой.

– Тихо ты, не галди, рассказывай по порядку и не надо орать, – спокойно призывал старшой.

Гаранин слышал, что борьба на полу прекратилась, в хате установилась полная тишина, однако разговор из-за двери сюда не проникал. Не прошло и минуты, дверь распахнулась, в нее упал свет лампы. Лешка и Мыштяк стояли около печи, в стороне от дверного проема, видимо, тоже опасались внезапного выстрела.

Неторопливо и без опаски вошел старшой:

– Вот что, господа революционеры, ездового вашего, вместе с кобылкой, мы себе оставляем, он еще не испорченный, из него нормальная людына может получится. А с вами все ясно.

Их отвели в темный и холодный полуподвал. По стенам всю ночь уныло капала талая вода. Мыштяк забывался коротким сном, потом вскрикивал, трясся от холода, страха и близкого рассвета, сипел через сдавленную отчаянием глотку:

– На кой черт им ждать утра?.. По пуле в голову, и всех делов… Я бы и при этой лампе не промахнулся. Нет, выдумывают чего-то, мудруют… Они б еще, слышь, Гаранин, они б еще приговор читать вздумали… Ха… Ха-ха… Шутники…

Гаранин ему не отвечал, вращая в голове лишь единственную мысль: «Если бы мы не попытались бежать, нас бы ждала иная судьба?»

Мыштяк начинал говорить быстро и осознанно, будто не висел над его головой нож гильотины и не скрипела натянутая веревка:

– Слышал, беляки про своего генерала легенду выдумали? Красивая история – закачаешься, только они такое могут. Повели наши, значит, генерала стрелять, а он им: «Как же вы, господа, намерены меня расстреливать, ежели по статусу положено, чтобы при казни генеральской особы команды отдавал чин, не менее генеральского. Где же вы себе генерала найдете? Кто расстрельной командой руководить будет?» Чудаки, ей-богу… И по легенде, мол, сам генерал своим расстрелом командовал. Ну, не предупреждал ли я? Вот так история. Скажи, Гаранин?

Глеб в сотый раз за эту ночь хотел закричать на своего напарника, налететь на него, размозжить голыми кулаками ему голову, но каждый раз сдерживал себя, проклиная свою несдержанность с попыткой побега.

Утром их вывели. Вставало алое мартовское солнце, на которое больно смотреть. Гаранин глядел себе под ноги и молил высшие силы лишь о том, чтобы их долго не вели к месту расстрела и побыстрее все кончилось. Путь их, однако, продолжался, он поднял голову, в каждой приближавшейся стене стал искать отметины пуль и не находил такой стены.

Их вывели за пределы слободы, остановили у высокого берега. Внизу лежала затянутая бурым льдом река. Обоим велели раздеваться. Гаранин медленно снимал одежду, ни на кого не глядел, его не торопили. Из кармана у него выпали наградные часы, кто-то из конвойных неторопливо приблизился, стал нагибаться. Внезапно Гаранин обрел резкость движений. Он опередил конвойного, подхватил часы, размотал их за цепочку над головой и бросил в сторону реки, они шлепнулись на лед, заскользили по нему.

Глеб открыто глядел на своих палачей, ожидая удара прикладом или нагайкой. Среди конвойных он разглядел старшого.

– Значит так, братцы-товарищи, – сказал он своим ровным голосом, – бегите к себе в Совдепию и не оборачивайтесь. Коль выдержит ледок – ваше счастье.

Гаранин невольно скользнул глазами по напарнику. У Мыштяка в один миг разгорелась воля к жизни, он вновь почувствовал слабую опору под ногами, неколебимо решил, что выплывет из темного омута. Внутри Гаранина тоже разгорелся боевой азарт, в ногах забродили демоны, устраивая там дикую пляску. Как застоявшемуся коню, ему хотелось рыть копытом размякшую землю.

Чекисты стояли друг против друга, крутили головами, глядя то на конвойных, то на старшого, ждали последних заветных слов или какую-то команду.

– Ну, чего стоите-то? Можно, – тихо разрешил старшой.

Мыштяк смело ступил на лед, размашисто перекрестился:

– Николай, выручай!

С берега засмеялись:

– Коммуняка святых угодников вспомнил!

Гаранин ощутил голой ступней холод льда и его живую, зыбкую сущность. Не вовремя вспомнились слова классика про редкую птицу, долетавшую до середины реки… «А я тем более не птица», – подумал он.

Расплескивая выступившую сверху льда воду, Гаранин петлял между бурыми пятнами, старался разглядеть, узнать в ненадежной корке гиблые места. Оба чекиста спешили перебежать реку, опасаясь, что палачи их в любой момент могут передумать и нарушить тишину выстрелом. Фигура Мыштяка в желтом, вылинявшем от кипячения белье, все время маячила впереди. Они не сговаривались, не стремились объединиться и искать спасения в паре, их гнал вперед звериный инстинкт, волчья выживаемость.

Небольшая степная речка в сотню саженей ширины быстро подходила к концу, маячил близко спасительный берег. Гаранин не унимал ликования: «Уже треть осталась!.. Уже четверть!.. А теперь не больше одной пятой…»

Почти у самого берега лед под Мыштяком лопнул. Он ушел в пролом по самую грудь, каким-то чудом уцепился за скользкий панцирь, молча и упорно, обламывая ногти, старался вылезть. Гаранин, бежавший позади него, успел остановиться, метнулся влево от провалившегося напарника, затем вправо. Везде его взгляд выхватывал бурую полоску льда с проступившей наверх водой. Шансов не было. Пробеги Гаранин хоть версту вдоль берега, он видел бы постоянно точно такую же полоску ненадежного, тронутого весенним теплом льда. До торчавшего из промоины Мыштяка было не больше пяти шагов…

Гаранин угодил правой пяткой точно на плечо своего спутника, оттолкнулся от него, перелетел на берег. Он не оборачивался, не смотрел назад. И не потому, что боялся увидеть жуткую картину. Глеб и так понимал, что если Мыштяк не ушел под лед сразу, если не затолкал его туда Гаранин своим прыжком, то уж теперь, когда Мыштяк хлебнул воды, – у него не осталось сил для победного рывка.

Гаранину некогда было оборачиваться и даже думать об этом. С того берега, оставленного за спиной, вначале ударило коротким восторженным хохотом, потом посыпались выстрелы. Били без суеты, прицельно. Пули свистели над головой, выбрасывали горсти земли из-под ног, плевались грязью на его белую сорочку. Он петлял по-заячьи, вырисовывал зигзаги, и мысли его выписывали невероятных низин лицемерие: «Какая вероломная подлость!.. Ведь обещали же не стрелять!»

Ему долго везло, он уворачивался с успехом, и пуля его настигла уже на излете. Порядком ослабевшая, она впилась под левую лопатку. Гаранин свалился на живот, замер, лежал бездвижно очень долго. Ждал, когда за спиной смолкнут голоса, и слушал, как из раны слабо толкается кровь.

Голоса долго гомонили: наверняка бились перед началом забега двух чекистов об заклад, спорили и тут же делили выигрыш на берегу. Гаранин увидел перед глазами первый блеклый росток, проклюнувший из влажной земли. Нежный, почти прозрачный. Глеб осторожно потянулся к нему губами, втянул в себя вместе с крупинками чернозема.

Он проверял, заметят ли его шевеление, будут ли снова стрелять, ведь думал, что они не ушли, а только затаились и подстерегают его. Потом вскочил и рванул саженными прыжками, чувствуя под правой лопаткой боль. Во след ему никто не стрелял.

В госпитале, где Гаранину залечивали рану, его принималась корежить совесть, и он отбивался: «Будь Мыштяк на моем месте, он поступил бы так же и лопал бы теперь преспокойно жирную курятину, обо мне и не вспоминая».
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До вечера день тянулся ужасно долго. Гаранин после обеда опять притворился спящим. Перед ужином его вежливо потрясли за плечо:

– Поручик, к вам посетитель.

Гаранин вышел в коридор, увидел Сабурова и особо не удивился: «Ну конечно, кто бы еще мог меня навестить. Квиткову ускользнуть с маневров не под силу, а этот орел тут как тут. Снова принес какую-то каверзу. Что ж – выкладывай».

Пыль на лице Сабурова подтверждала: он и вправду только-только с маневров, забежал на секунду. Лицо было приветливо и таило лукавинку.

– Выйдем во двор, поручик? – предложил он. – Выкурим папироску, подышим воздухом.

– Послушаем птиц, почешем языками, – вторил ему Гаранин, но покорно двинулся по коридору вслед за ротмистром.

Они присели в тени уютного каштана; солдаты, курившие здесь до этого, удалились, оставив офицеров одних. Сабуров протянул портсигар:

– Все еще злитесь на меня, Глеб Сергеевич?

– Меня несколько насторожила ваша вчерашняя фамильярность, – признался Гаранин.

– То ли еще будет, – многообещающе заявил Сабуров.

Гаранин старался оставаться хладнокровным:

– Что за дерзость вы придумали на этот раз?

– Вы правильно предугадали, господин поручик, я собираюсь огорошить вас очередной дерзостью и даже не пытаюсь прятать это, – весело заявил Сабуров.

Гаранин смотрел ему в глаза, в который раз испытывая взгляд ротмистра на прочность.

– Хорошо, что предупредили меня, господин ротмистр, и я внутренне успел подготовиться. Выкладывайте.

Ротмистр так и не убрал свою легкую улыбочку:

– Стало мне известно, господин поручик, что давеча вы просили Квиткова взять вас с собой.

Сабуров надолго замолчал. Гаранин понял, что он ждет согласия или опровержения своим словам и подтвердил:

– Это так.

– А я, Глеб Сергеевич, в свою очередь прошу вас взять меня с собой.

Гаранин в недоумении нахмурил брови:

– Что это за просьба такая? Вы ведь и так идете в бой со своим эскадроном… Как я могу брать вас?

– Вы не поняли меня, Глеб Сергеевич, – не угасала улыбочка на лице ротмистра, – я прошу вас взять меня с собой туда, куда направляетесь вы сами.

– Я снова вас не понимаю, – стал раздражаться Гаранин. – Куда я, по-вашему, направляюсь? На тот свет, что ли, вас взять с собой?

– Зачем же в такую даль? – наигранно удивился Сабуров. – Сами-то вы рассчитываете выжить в схватке, а меня уже торопитесь похоронить. Авось и я пригожусь, как тот серый волк из сказки.

– Перестаньте молоть чепуху и травмировать мой мозг! – в открытую кипятился Гаранин, про себя думая: «Пусть видит мое раздражение. Черт побери, на что же он намекает?»

– Это вовсе не чепуха, Глеб Сергеевич, от вашего согласия зависят обе наши жизни.

– Каким… каким образом от моих слов зависят наши с вами жизни? – усиленно сдерживая себя, выдавливал по слову Гаранин.

– Самым прямым образом. Вы, господин выдуманный поручик, берете меня к красным, замолвите за меня там у них словечко, а я не выдам вас контрразведке. Вот и цена вашей жизни, равно как и моей.

Гаранин страдал от дилеммы: «Если скажу, что он принят – совершу самоубийство, если стану валять дурака и уверять, что к красным не имею отношения – тоже выдам себя. Да откуда в тебе такая уверенность, что я красный? Что ж ты такая паскуда…»

– Я вынужден вас арестовать и отвести к коменданту, – наконец-то выговорил он.

– Ведите, – с легкой ухмылкой ответил Сабуров. – Что вы ему скажите? Что я предлагал вам вместе переходить на сторону врага? Вам не поверят. А поверят мне, возьмутся за вас как следует и раскрутят веретенце по ниточке. Так что думайте, Глеб Сергеевич. Времени у вас до завтрашнего утра. Я хочу идти в бой и знать, что на той стороне меня не ждет виселица или сырой подвал.

Гаранин обезоруженно молчал. Отпираться, давать какие угодно заверения, а хуже того, угрожать комендатурой было бессмысленно. В голове колотилось: «А если он все же возьмет и поведет меня в контрразведку? Вот прямо сейчас, в больничном халате… По всем исходам я в ловушке. Если соглашаюсь и даю обещание вывести его к своим – это мое чистосердечное признание. Если отпираюсь до конца и утверждаю, что ни о каких красных знать не знаю, – он сделает все, чтобы отвести меня в контрразведку. У него точно есть какие-то доводы или просто догадки, но передо мной он их раскрывать не хочет. Или блефует?.. Нет у него доводов и быть не может! Тянуть до утра, затеряться в солдатской массе, перед боем мне уже никакая контрразведка будет не страшна – ищи-свищи тогда меня».

Сабуров затушил окурок об ножку стола, бросил его в жестяное ведро:

– Я надеюсь, вы услышали мою просьбу, Глеб Сергеевич. Да, и не вздумайте укрыться где-нибудь до утра, я вас в этом городе отыщу без лишних проблем. И доктор мною предупрежден, чтобы велось за вами наблюдение. Повторяюсь: не вздумайте баловать.

«Блефует, прохиндей! Снова блефует. Не на такой он короткой ноге с доктором, чтобы о наблюдении договариваться. А если нет? Если доктор в сговоре?.. Вот и пропасть моя».

Сабуров молча уходил к своему оставленному у коновязи жеребцу.
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Гаранин остался сидеть в одиночестве под каштаном. Тревога не унималась в его душе. Он пытался отвлечь себя, успокоить, строил новые стратегии и выводил планы. Его взгляд скользил по старой, изъеденной надписями древесной коре: «Глушко 12.07.1912 г.», «Люба + Гриша», «Любка-давалка», «У Любки вонючая». Последняя надпись явно была не окончена.

У самых корней была старая, почерневшая от времени надпись: «Смерть сказала: ждать тут». Гаранин вспомнил, что однажды видел уже такую же точно надпись. Она тоже была вырезана в древесной коре, только дерево было другое – береза.

Год назад они хоронили после боя товарищей. Долго шли споры, ставить ли над могилой крест или нет, среди павших было много партийных, не отрицавших, а прямо презиравших ненавистного им Бога. Могилу вырыли у подножия молодой березки, одиноко стоявшей в поле. Место у деревца выбрали специально, для ориентира, планировали после войны достать останки товарищей и с почестями перезахоронить на главной площади ближайшего города, непременно переименовав ее в площадь Павших Бойцов.

Гаранин помнил, как с хрустом перерубала лопата молодые березовые корни. Он думал тогда, что береза, если не умрет после этих похорон, непременно затянет мертвецов своими разросшимися щупальцами и, если война продлится еще хоть пять лет, люди, пришедшие сюда для торжественного перезахоронения, будут с трудом извлекать разрушенные деревом кости.

Когда могильный холм был насыпан, один из солдат, копавших с Гараниным могилу, достал нож и вырезал на белом в черную крапину стволе восьмиконечный православный крест. А ниже от него, он написал ножом эту фразу. Был ли он здесь, тот красноармеец, во дворе этого госпиталя? Или такой же, как он, чудак, но абсолютно ему незнакомый, оставил в каштане надпись слово в слово, как на той могильной березе…

Гаранин подумал теперь: «Самое время немного пофилософствовать… Рассекретит меня Сабуров – не рассекретит, убьют – не убьют… Так ли это важно в масштабах войны? Задание свое я выполнил, наступление белых спровоцировал, а дальше… Нет, отставить философию! Ты разведчик! Не раскисать! Идти до конца».

Ему стало немного легче, он вернулся в госпитальную палату, снова прислушивался к офицерским разговорам, осознавал их пустоту, но чутья своего не ослабил.

После ужина в палату заглянул санитар:

– Его благородию поручику Гаранину – на перевязку.

Глеб преодолевал длинный коридор, в голове бегали короткие мысли: «Ночная смена заступила на дежурство, госпожа Кадомцева уже в стенах госпиталя. Интересно, она снова будет избегать меня? Если так, то плохо, придется изыскивать поводы для встречи с ней».

Опасения его развеялись, Анна Дмитриевна находилась в перевязочном кабинете. Взгляд ее был отчужденно холоден. Гаранин догадался: «Снова решила играть в недотрогу. А если это не игра? Как уверял меня Осип – она боится любого сближения, бережет себя и кавалера».

Кадомцева приступила к своей работе. Сохраняя деловой вид, она, однако, не молчала:

– Рана ваша значительно лучше выглядит, Глеб Сергеевич, начала затягиваться.

– Это благодаря вашим чутким рукам, Анна Дмитриевна.

– Оставите вы, наконец, свои нелепые комплименты? – кажется, всерьез обиделась она.

Гаранин осекся: «Кажется, я ее и вправду задеваю словами, как бы не спугнуть окончательно. Нужно зайти с другого бока».

– Анна Дмитриевна, можно вам задать личный вопрос?

– Вы его уже задаете, испрашивая на него позволение. Что будет, если я вам откажу? Обидитесь и будете молчать весь вечер?

– А вы намерены так долго делать мне перевязку? – изобразил невинное удивление Гаранин.

Сестра милосердия сдержанно улыбнулась. Гаранин, ободренный этим жестом, попытал счастья снова:

– Так вы не против мое вопроса?

– Господи, да задавайте уж.

Гаранин набрал воздуха в грудь, будто перед прыжком в воду:

– Почему вы покинули ту страну?

Анна сделала печальную ухмылку:

– Та страна, что могла быть раем, стала логовищем огня. Мы четвертый день наступаем, мы не ели четыре дня.

– И все же, все же, не уходите от ответа с поэтической помощью, – настаивал Гаранин.

– Я и не пыталась уходить. Моя нехитрая профессия натурщицы не смогла меня прокормить, и я сбежала.

– Здесь вам живется сытнее, – без всякого намека на подковырку уточнял Гаранин. – Но дело ведь не в животной сытости – признайтесь. Я же вижу: вы не из тех людей, что будут сыты лишь хлебом насущным.

– Одной голой поэзией тоже не насытишься, – все же увиливала Кадомцева.

– Однако она для вас важнее пропитания? – не уступал Гаранин.

– Вы свободны, господин поручик. Ваша рана в порядке, – прервала она взаимные препирательства.

– Так быстро? – не поверил глазам Гаранин.

– Увы, – выдавила вздох сожаления Анна.

Гаранину и вправду не хотелось уходить:

– Но раз уж вы сказали, что намерены слушать меня весь вечер, так давайте прогуляемся хотя бы до госпитального дворика, там есть чудесный столик под каштаном…

– Ну да, вы ведь у меня единственный раненый на весь госпиталь, больше дел у меня нет, – иронизировала Анна. – И к тому же в этом вашем госпитальном дворе тяжелый запах летит от нужника, не самое романтичное место для прогулки.

– Что поделать, обошел все госпитальные пределы – и иного места не сыскалось, – печально развел руками Гаранин.

Анна прикусила нижнюю губу, было заметно, что она решается на какой-то шаг.

– Я позову вас, как только управлюсь со всеми делами, – сказала она чуть слышно.

– Буду с нетерпением ждать, – тут же отозвался Гаранин.

Он вернулся к себе в палату, офицеры лениво перебрасывались незначительными фразами. Глеб рассуждал: «Намеренно уходит от ответа, не хочет выдавать себя, хотя самая правдоподобная легенда, почему она здесь, у нее заготовлена. Почему ее не озвучивает? Почему пытается водить вокруг пальца? Проясним мы тебя, пташка, еще не вечер. Сама сказала, что позовет в гости… Очень все подозрительно».

За окном окончательно стемнело, госпиталь плавно затихал, по коридорам не шаркали шаги. Офицерская палата погружалась в сон, Гаранин привычно притворился спящим. Ближе к полночи дверь в его палату тихонько приоткрылась, он мигом распахнул глаза. Рука, прикрывавшая пламя свечи, висела в дверном проеме, самого человека или его лица не было видно. Гаранин бесшумно поднялся с койки, рука со свечой скрылась за дверью.

В коридоре его ждала Кадомцева.

– Вы и вправду не спали, ждали моего сигнала, – констатировала она его выход хладнокровным тоном, но в нем подрагивали нотки волнения.

– Как я мог обмануть вас? – сделал такой же голос Гаранин.

Она привела его в тесное служебное помещение:

– Здесь у нас раздевалка, облачаемся с моими сменщицами в белое. А еще бывает вечерняя перекуска. Хотите чаю?

– Нет, от чая решительно откажусь.

Гаранин присел на стул, облокотился на спинку, бегло оглядел комнату: аккуратный столик, высокие потолки, двустворчатые двери, маленькая железная печурка столбом, небольшое окошко с закрашенными белой краской стеклами, несколько халатов и женских летних пальто на стенной вешалке. Анна, несмотря на его просьбу, все же хлопотала возле печки, что-то расставляла там, передвигала, за столик к нему не садилась. Не глядя ему в глаза, она заговорила:

– Знаете, у меня не идет из головы ваша настойчивость в вопросе моего побега из Страны Советов, и вот теперь я вам отвечу. Я не смогла видеть царящей там несправедливости. Новорожденная страна борется за все хорошее против всего плохого, это главный их принцип, это то, ради чего к ним примыкают миллионы. А я увидела там сотни искалеченных судеб. Они искалечены еще старой, царской властью, и новая власть не лечит им раны, а лишь раздирает их, не дает им зажить. Вот вам один пример. Я работала там не только натурщицей, но и санитаркой. В Киеве познакомилась с Верой Игнатьевной Гедройц. Это старая аристократка и революционерка. К мысли о необходимости революции Гедройц пришла, будучи студенткой курсов. Княжеский титул не отделял ее от народа, ведь она, по ее же словам, жила в простоте, граничившей с бедностью. Тем более удивительно для Веры Игнатьевны враждебное отношение к ней нового мира. В прошлом году, будучи хирургом 6-й Сибирской дивизии, Гедройц получила на фронте ранение и была эвакуирована в Киев. Встала на ноги, окрепла, приготовилась к работе и… не получила ее. Отказ за отказом ждал талантливого хирурга, когда она пыталась устроиться на работу. Княжеское клеймо было для советской власти важней заслуг перед медициной. В голове не укладывается: как те, кто слагают песни о благоденствии народа, этого же народа лишают достойного лечения. Какое отношение медицина имеет к политике? Доктор ведь не смотрит, кого лечить, он выполняет свой долг. И хуже всего в этом новом мире оказались аресты. Неожиданные, часто среди ночи, они длились, рассказывала Гедройц, как правило, меньше суток. Ее всегда отпускали без последствий: приходил приказ из Москвы, от некоего видного чиновника, которому еще в девятьсот четырнадцатом Вера Игнатьевна сделала сложнейшую операцию на колене… Вот так, Глеб Сергеевич. А вы о какой-то сытости меня допрашивали.

Гаранин долго следил за ее печальным лицом. Он видел то, о чем она говорила, видел и старался закрывать глаза, уверял себя, что все эти классовые подходы – лишь временная мера, доказывал себе необходимость этих мер и еще больше убеждался в их естественном отмирании, как только кончится война.

Он отогнал гнетущие мысли новой мозговой атакой: «Чего же ей нужно? Сама заманила в отдельный кабинет, сама чего-то ищет. Только решительная атака разрешит мои догадки, пан или пропал».

Гаранин приподнялся со стула, в два легких шага приблизился к ней, вымолвил волнующимся голосом:

– Я бы смог насытить себя, взглянув хоть раз вживую на натурщицу, что позировала для вашей картины, – и он провел по ее талии здоровой рукой.

Она вздрогнула, лица к нему не обернула.

– Ваша пошлость мне чертовски надоела, – ответила милосердная сестра устало или томно и не отстранилась.

Гаранин задействовал уже обе руки. Он смело развернул ее к себе, наклонив голову, долго целовал. Ее руки гладили его затылок, обхватывали шею, сквозь больничный халат он ощущал упругость женской груди и уже предчувствовал, что она будет так же прекрасна, как у нарисованных валькирии и русалки. В какой-то момент ему показалось, будто за окном мелькнула тень, а удалявшиеся шаги снаружи он расслышал уже вполне отчетливо. Она почуяла его тревогу, встрепенулась, с тяжелым стоном оттолкнула руками.

– Мы совершаем напрасные вещи, Глеб Сергеевич, за которые потом несем тяжкую ношу и сожалеем всю жизнь.

– Я не думаю, что это именно тот момент, – все еще прерывисто дышал он и попробовал вновь привлечь ее к себе.

– Нет-нет, я уверена, что нам не стоит…

Сестра милосердия отодвинулась, отвергая его решительным взглядом. Глеб рухнул на стул, запустил пятерню себе в волосы, поправил их, попытался что-то сказать и сам же оборвал себя. Она стояла к нему вполоборота, тоже стараясь унять волнение в сбитом дыхании. Наконец он решился:

– Анна Дмитриевна, всего одна только просьба… Умоляю…

– Чего вам еще? – в голосе ее не было недовольства, скорее жалость.

– Мне снова нужен мой китель, – проговорил Глеб.

– Всего-то? – меланхолично поиронизировала она.

Гаранин молча кивнул.

– Что, снова взывает победный хрип зурны?

– Да оставьте уже свои издевательства! – повысил он голос. – Можете помочь, так помогите, но не втыкайте в меня своих шпилек.

Она смерила его презрительным взглядом:

– Хорошо, я сделаю для вас это. Доктора тревожить в такой час не стану, просто возьму ключи от вещевой комнаты и выкраду вам эту проклятую форму. Чего бы мне потом это ни стоило.

Она вышла. Гаранин стал нервно ходить по комнате, тереть в беспокойстве лоб: «Что ж это со мной такое? Эта птичка не сработала, я сам чуть не дал маху. Нет, она просто женщина, женщина, и все тут. Надо разыгрывать карту с Сабуровым, с госпиталем покончено. Через несколько часов наступление, продержаться бы эти несколько часов».

Кадомцева скоро появилась, гневно бросила ему под ноги форму:

– Можете убираться. Прощайте. Надеюсь, после этой выходки доктор вас на порог госпиталя не пустит. Как и меня, впрочем…

Гаранин собрал с пола одежду охапкой, хотел тут же идти прочь, она его остановила:

– Можете здесь переодеться, я выйду.

Глеб торопливо и нервно одевался: «Упасть на колени, безгранично благодарить, умолять о прощении, клясться в вечной дружбе этой святой женщине. Она не шпионка, она всего лишь святая женщина».

За двустворчатыми дверями было пусто, коридор оставался темным и безжизненным.
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Гаранин отцепил шпоры от сапог, упрятал их в карман кителя, ослабил наплечные ремни, чтобы они меньше скрипели. Все равно сапоги его издавали много шума в гулких коридорах. Бродить по госпиталю в поисках Кадомцевой в этот час становилось опасным, можно было нарваться на кого-то из дежурного персонала, начались бы расспросы, разбирательства. Гаранин не мог так рисковать, а потому утешил сам себя: «Найду ее после боя, когда наши освободят город, буду надеяться, что она не уйдет вместе с белыми». Он понимал – отговорка его весьма слабая.

Гаранин выбрался из госпиталя, как ночной тать. В конюшню за кобылой не пошел, опасаясь и там неприятных встреч, расспросов. На боку болталась пустая кобура, револьверу полагалось храниться в оружейной комнате при госпитале, выкрасть его, как форму, было нелегко. Глеб крался по притихшему городу, останавливался на каждом перекрестке, долго прислушивался, пожирал глазами темноту. Задворки последних кварталов остались за его спиной, открылось поле с подсвеченной звездами дорогой, ведущей к позициям.

В стороне от дороги Гаранин заметил темные купы двух деревьев, там он вчера поджидал фурманку, везшую сестру милосердия. Ночной воздух наполнял стрекот сверчков, запах от скудных полевых цветов. Они всегда ревниво хранят свой аромат до вечера, не распыляют его на дневном солнцепеке. Гаранин вспомнил сад на их даче, как мать любила ухаживать за цветами, как были завешены все заборы в саду плетущимися розами и вьюнками – они точно так же отдавали запах своих бутонов в летних сумерках. Чудесные дни, беззаботные годы, золотое время… Чем дальше человек от детства, тем безоблачней оно ему кажется: забываются мелкие неурядицы, в памяти остается только доброе, светлое.

У Гаранина доброго-светлого было через край, но он помнил те минуты, когда безоблачная судьба заносила его в темные столичные кварталы: с проходными дворами, с вонючими ретирадниками, с переполненными комнатами, где койка сдается даже не на сутки, а лишь на семь-восемь часов – отоспал свое время, свернул засаленный матрац – и кыш на работу, а на твою койку ляжет другой убитый усталостью пролетарий. Он понимал своим детским умом, что так не должны жить люди, и когда спрашивал об этом у отца, тот односложно отвечал ему: «Но ведь все не могут жить одинаково хорошо, ты же это понимаешь, Глебушка». Гаранин недолго размышлял и выдавал простую детскую истину: «Тогда мы должны жить одинаково плохо, как те бедные люди из рабочих кварталов». Отец хохотал в ответ, гладил его по голове, с улыбкой называл «маленьким социалистом» и снова утыкался в газету.

Глеб по примеру отца, как только научился складывать буквы, тоже стал заглядывать в печатные строки еженедельников. Больше всего ему нравилась криминальная хроника, и к середине отрочества он был глубоко убежден: в Обводной канал никогда не бросаются бедные люди. Им некогда думать о своей впустую потраченной жизни, они выживают каждый день и не мыслят о том, чтобы можно было покончить с этой несчастной жизнью добровольно. Топятся только те, что имели достаток. И еще умные, как Чацкий, не могшие видеть вокруг себя несправедливости этого мира.

Когда настали новые времена, Гаранин при всем своем гуманизме, впитанном с молоком матери, не удивлялся призывам из простонародья: «Режь буржуев!» Там, в вонючих клоаках, где от тесноты люди ходили друг другу по головам – не могло родиться других лозунгов. Он понимал это.

Позиции приближались, ветром донесло отдаленное ржание лошади, тянуло по воздуху дымком от костра. Гаранин свернул с дороги, стал идти осторожнее, надеясь проскользнуть мимо сторожевого поста. Он ложился в траву и долго прислушивался, китель его вымок от росы. И все же осторожность его не спасла.

– Стой, стреляю! – раздался голос часового во тьме.

– Погоди, браток! Я поручик Гаранин…

– Пароль, твою мать! – голос молодой, тревожный, если не сказать напуганный.

– Возвращаюсь из госпиталя по срочному делу…

– Пароль, тебе сказано! – мальчишеский голос прямо, чуть не детский.

– Да погоди же ты, в штаб меня срочно требуют…

– Пароль! А то стрельну! – Еще миг – и начнется истерика.

– Зови разводящего тогда! – прикрикнул и Гаранин.

Часовой передернул затвор, вогнав патрон. Глеб разглядел ствол винтовки с примкнутым штыком, уставленным в небо, мигом сообразил, что сейчас начнется.

– Погоди, ну зачем нам весь лагерь по тревоге поднимать. Я же из тыла иду, а не с фронта. Давай дождемся разводящего, я подходить близко не буду.

– Ага – не будешь, уползешь сейчас в темень, и поминай как звали, – справедливо сомневался часовой.

– Мне уползать никак нельзя – дело срочное. Потому и прошу тебя: не поднимай тревоги. Сейчас патруль выскочит, да в комендатуру меня, да пока разберутся, и время уйдет. А у меня приказ наисрочнейший: наступление, брат, отменяется!

Часовой присвистнул:

– Эхма, это как?

Гаранин с каждым словом делал по маленькому шажочку:

– А вот так. Отменяют наступление, и шабаш.

Он уже видел щуплую фигурку часового, понимал, что мальчишеский голосок вполне соответствует его наружности. Но часовой засомневался:

– Погоди-погоди… Ты такой приказ несешь и через кусты топаешь, а не по дороге… и в придачу пароля не знаешь…

Гаранин сделал прыжок, успел выбить ружье из рук часового, оно упало в траву, так и не выстрелив. Борьба была недолгой, Гаранин слышал, как хрипит тонкое горло часового, как тело его слабое затихает.

Глеб ощутил нервную дрожь в руках и ногах: «Давно со мной такого не было. Наверняка и у этого бедолаги была мать… только она не сажала цветов на даче, она гнула спину на непосильной крестьянской работе или рано состарилась в фабричном цеху».

Он потащил труп и оброненную винтовку до ближайших кустов. Через скорое время здесь по тропе пройдет разводящий, не найдет часового и поднимет тревогу. С начальником караульной службы они могут решить, что часовой попросту дезертировал. В любом случае времени у Гаранина до рассвета, а потом по примятой траве найдут труп и все поймут. Только бы дождаться утра, а там поднимется такая суета, что будет не до убитого часового.

Короткой борьбой Гаранин растревожил рану на руке, сел рядом с мертвым, пошарил у него в карманах и отыскал перевязочный пакет, снял свой китель, обстоятельно перевязался. Глеб даже в темноте заметил, как вымокла его форма и кое-где испачкалась в земле. Играть втемную теперь с ротмистром не имело никакого смысла. Вот только где найти в этом лагере Сабурова?

Гаранин справедливо решил, что палатки кавалерийских частей будут недалеко от пасшихся лошадей. Он подмечал детали, особенности лагеря, когда попадал сюда в прошедшие три дня. Природным чутьем и смекалкой определил направление и снова крался в темноте, боясь встретить очередного часового или караул. Направление он выбрал верное – по кваканью лягушек, – ближе к плавням, к водопою, и не ошибся. По широкой поляне рассеялись темные пятна, легко различимые фигуры коней. Рядами стояли несколько армейских шатров, среди них выделялся офицерский.

Оставалось самое сложное: вызвать из палатки Сабурова, не привлекая к себе внимания прочих офицеров. Гаранин затаился, ждал удачного момента, веря в то, что он наступит до восхода солнца. Скоро полог офицерского шатра качнулся, вышел человек, закурил папиросу. Глеб незаметно вышел за спиной курящего:

– Вам тоже не спится?

Неизвестный офицер мигом обернулся, миролюбивый тон Гаранина его, кажется, только взволновал. Глеб продолжал в том же духе:

– Дадите прикурить?.. Мне тоже, знаете ли, тревожно. Всегда так перед наступлением.

– Так это вы? – раздался голос Сабурова, и даже в темноте Гаранин почувствовал, насколько он облегчен этой неожиданной встречей, если не сказать – обрадован.

Гаранин ликовал внутри: «Удача! Все теперь пойдет как по маслу» …

И снаружи:

– Наконец-то я вас нашел, Климентий! Фууух, вы не представляете, сколько я прополз на брюхе, отыскивая вашу палатку.

Сабуров вежливо взял его за рукав, увлек в сторону:

– Пойдемте ближе к плавням, там лягушачий хор, он нам не помешает, а здесь нас могут услышать.

Они удалялись от палатки, на ходу Сабуров говорил:

– Я знал, что вы придете, не сомневался. Думаю: сделает все, а сбежит из госпиталя, до утра не останется – ведь утром ему крышка. Так, «господин поручик»?

– У меня один только вопрос, Климентий: как ты все же догадался, что я оттуда? – внезапно перешел на панибратский тон Гаранин.

– Не знаю, – просто ответил Сабуров, – нет какой-то одной причины, просто не верил тебе, вот и все.

– А теперь веришь?

– Теперь, когда ты сам пришел и отступать тебе некуда, – конечно, верю.

Они немного помолчали, и Сабуров спросил:

– Скажи, есть шанс, что тебе поверят и меня возьмут в вашу стаю?

– Клим, верь мне, слово мое имеет вес. Конечно, пройдешь некоторую чистку и карантин, а потом – в дело, – клялся ему Гаранин, и это не было шпионской уловкой, Глеб видел в этом человеке полезного и знающего офицера, способного приблизить победу.

И только теперь Гаранин внезапно осекся: «А зачем ему вообще понадобилось внезапно менять лагерь? Тут надо прояснить».

Он собрал в голосе всю дружественность, которую только смог:

– Климентий, а не будешь же ты скрывать, почему решил к нам идти? Должен же я знать и объяснить товарищам все это.

Сабуров, видимо, давно ждал вопроса, ответил почти сразу:

– За вами сила, масса, вы наверняка перевесите. Я давно это понял, но до сего дня у меня не было ни повода, ни способа, чтобы попытаться перейти.

– Понимаю, понимаю, – согласно кивал Гаранин.

– Ты считаешь, нам удастся беспрепятственно перейти к вашим? – в голосе Сабурова читалась тревога и сомнение.

– Тут должно сильно повезти. Сам знаешь: в бою и пуля шальная летает, и клинок свистит.

– Шальная… не бывает других, все они для нас шальные, – с фатальным отрешением заметил Сабуров.

Гаранин постарался его утешить:

– А если так поступить: с самого начала атаки вырвемся вперед, твои кавалеристы в спину нам стрелять не будут…

– Да и не такие они стрелки, чтоб на скаку в нас попасть, – перебил его Сабуров и умолк, готовый слушать дальше.

– Вот именно. Стрелять нам в спину не будут. Вырвемся и тут же привяжем на клинки по белому платку, наши тоже палить перестанут, увидят офицеров и тут же возьмут в плен.

– Задумка неплохая, как оно произойдет на деле, – без особого энтузиазма отозвался ротмистр.

Гаранин напомнил о своей неустроенной судьбе:

– Да, Климентий, я бежал из госпиталя, оставив там свою кобылу. Найдется для меня какая-нибудь лошаденка?

– Отыщется, возьмем из резерва.

– Хорошо бы и шашку с револьвером. Сам понимаешь, удалось выкрасть только форму, я полностью безоружен.

– За этим тоже дело не станет.

Они закурили по второй папиросе, стали обсуждать мелкие детали своего плана, поправляли друг друга и перебрасывались советами, беседа их становилась тесной, почти приятельской:

– Слушай, а как тебе удалось прошмыгнуть мимо постов охраны?

– Ну, ты же понимаешь, что у меня за специальность, опыт и прочее, – не моргнув глазом притворился Гаранин.

Ротмистр достал карманные часы, затянувшись табаком, поднес к огоньку циферблат:

– Через час подъем и выдвижение на передовые позиции. Давай сделаем так: я сейчас отыщу и разбужу вахмистра, отправлю тебя с ним, он выдаст оружие и скакуна. Ты уедешь вперед, присоединишься к нам на марше. Сможешь незаметно влиться в эскадрон?

– Если к тому моменту не рассветет – шанс у меня есть.

– Так и поступим.

– А что скажешь вахмистру? – засомневался Гаранин.

– Это моя печаль.
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Глеб уехал от лагеря на версту, стал в удобной ложбинке, с обеих сторон к дороге примыкали деревья, здесь легче было пристать к конному строю. Конь его объедал зелень у себя под копытами, хрустел на зубах молодым ивняком. Гаранин был абсолютно спокоен. Он не сомневался в преданности Сабурова, такие люди ему попадались на пути. И даже если теперь в лагере обнаружился мертвый часовой, поднялась суматоха и ротмистр догадался, чьих рук это дело, – он не выдаст, потому как совершенно наверняка решил переходить к красным.

В темноте послышался отдаленный пеший марш – шагал к фронту батальон. Гаранин вспомнил Квиткова: «Интересно, разыскивает ли он сейчас меня? Ведь он пообещал, что возьмет с собой. Этот мальчик бережет честь смолоду, как того требует зов крови и народная мудрость. Ничего, обещание свое он нарушает не по своей вине, так что переживет. Во всяком случае – до ближайшего боя».

Пехотная колонна прошла мимо в полном молчании, никто не уронил ничего не значащего словца на ходу, никто тихо не выругался, оступившись в темноте.

Небо на востоке стало понемногу светлеть, и только теперь Гаранина посетило небольшое волнение: «Где же Сабуров со своим эскадроном? Может, их повели к фронту другой дорогой? Если так, то скверно. Пока наверняка удостоверюсь в этом – окончательно рассветет, приеду на позиции один как перст, буду там маячить, могу вызвать подозрение или нарваться на кого-нибудь с большими погонами».

Прошло еще несколько томительных минут, пока донесся к нему характерный топот из мрака. Оставалось последнее испытание – незаметно примкнуть к эскадрону. Внезапно Гаранин решил: «Да кому какое дело, кто я и зачем здесь оказался? Люди перед боем думают совсем не о том. Им плевать на судьбу неизвестного поручика, идет ли он с ними открыто в атаку, или провожает их, стоя на обочине дороги».

Гаранин выехал из своего укрытия, когда появились передовые всадники, громко крикнул:

– Кто вас ведет, братцы?

– Ротмистр Сабуров.

– Тогда мне с вами.

От колонны отделилась одна конная фигура, Гаранин подъехал к ней.

– Да, поручик, – наклонившись к Гаранину, негромко произнес ротмистр – я, глядя на вас, заигрался в шпионские игры, перемудрил и затеял этот маскарад. Гораздо проще поступили вы, присоединившись к нам таковым путем.

Глеб со свойственной ему подозрительностью подумал: «А если он в очередной раз проверял меня? Решил дать всего, что я прошу, и затаился: пойду ли я до конца или сверну, подставлю его шею под удар, выдам полковнику Новоселову или совершу предательство иначе».

Вокруг становилось светлее с каждой минутой, Гаранин иногда бросал взгляды на Сабурова. В лице ротмистра не было привычной издевки, иронии, затаенного разоблачительного взгляда. Наоборот, глаза его светились чистотой и светом, вбирая от окружавшего их просыпавшегося мира.

Уже отчетливо проглядывали в сумерках отдельные фигуры вдали, были различимы строившиеся для атаки пехотные колонны, к позициям прибывали все новые войска. Эскадрон легко догнал прошагавший мимо Гаранина батальон, из его рядов Гаранина окликнули:

– Поручик, вы все-таки здесь?

Глеб круто остановил лошадь, отыскал глазами того, кто позвал его, хоть и успел узнать по голосу Квиткова.

– А почему вы в этом сомневались, Митя? – дружески спросил он, напоровшись на Квиткова взглядом.

– Ну, как же… Вы так просились идти со мною в бой…

В голосе и поведении Квиткова было что-то подавленное, будто немного контуженное. Гаранин списал это на близость смертельной схватки, страх мальчика перед внезапной смертью.

– И вот я тут, только под другими обстоятельствами, но с той же твердой целью: отвоевать нашу светлую судьбу у хама.

– Да, вы себе судьбу отвоевали, – печально констатировал Квитков.

– Не понял, поручик, – слегка удивился Гаранин.

– Глеб Сергеевич, не отставайте, – вернулся к Гаранину уехавший вперед Сабуров, – нам нельзя задерживаться.

– Да-да, конечно, уже еду. У вас еще что-то, поручик? – холодно-деловым тоном обратился Глеб к Квиткову.

Тот опустил к земле глаза, молчал секунду, потом полез в карман френча и достал тщательно свернутый лист бумаги:

– Только это… Но умоляю: прочтите после боя…

– А если этот бой будет для меня последним? – без всякой печали уточнил Гаранин.

– Тогда вы уйдете в иной мир с чувством неудовлетворенного любопытства, – меланхолично пошутил Квитков.

Гаранин внезапно повеселел:

– Конечно, после боя, Митя. Не сейчас же мне разглядывать ваши письма. Прощайте, поручик. Честь имею!

Он упрятал листок во внутренний карман, про себя подумав: «Уж не в любви ли признается мне этот чудак? Да нет, тут что-то иное. Мрачный он сегодня, а ведь – кавалер, был в передрягах и перед боем бы не должен тушеваться. Не нравится мне все это».

Догнав Сабурова, он произнес:

– Как вам нравится этот мальчик? Теперь он вздумал мне адресовать какие-то записки.

Ротмистр заговорил крайне тихо:

– Ты напрасно считаешь его мальчиком. В Ледяном походе мы шли бок о бок, он взрослел и мужал на моих глазах. Если бы ты видел, что творил он потом с пленными… в тылу – с мирными, только заподозренными в симпатиях к большевизму, ты бы не стал его таковым называть и поменял бы свое мнение о нем. Он далеко не мальчик.

Гаранин задумался: «Так-так-так, а если Сабуров прав? Награда Квиткова как-то вылетела у меня из вида, и еще разговоры между солдатами о его строгом нраве. А если он удачно притворялся и на самом деле в нем главная опасность, а не там, где я все время искал? Да нет, я помню его восторженные глаза при взгляде на меня, он предан и переполнен благодарностью. А нынешнее его уныние – это все-таки мандраж перед боем, сколько в битву не ходи, а все равно перед нею бледнеешь. И письмо это окажется какой-то незначительной ерундой».

Сабуров вспомнил, как пробирались они февральскими, затянутыми в гололедицу и слякоть кубанскими степями, бескормицу, раны и ежеминутную смерть, жуткое отчаяние, которого он не испытывал ни до, ни после Ледяного похода. Он видел, как, стоя в задубевших от холода сапогах на спинах двух лошадей, переправлялся через реку пожилой казак и его младшие сотоварищи, не уступая ему в лихости, следовали за ним, не у всех получалось, и казаки сыпались в воду. Лошади не выдерживали холода и околевали на стоянках, вместе с ними гибли ослабевшие беженцы: гимназисты, курсистки, семьи купцов и высоких чиновников, чью службу не простила бы им советская власть. Замерзшие шинели звенели от пролитых с неба ледяных дождей, и люди, замкнутые в этих шинелях, тоже наливались безжизненным льдом, твердели, черствели, огрубевали.

Он помнил бледного от холода и злобы молодого подпоручика с намертво зажатой в руке плетью, жалобный визг двух пятигодовалых детей и дикий вопль их матери, намертво засекаемых Митей Квитковым. Это были жена и дети ярого большевика, успевшего казнить несколько казачьих семей в одной степной станице. Дети копошились в перепачканном кровью и грязью снегу, пытались кутаться в рыжий высохший бурьян, на них не осталось клочка одежды, сорванной плетью, не осталось клочка уцелевшей кожи. Мать поначалу пыталась заслонить их собой, но скоро обезумела от боли, ползала отдельно и тоже старалась укрыться хоть за соломинку.

Сабуров отогнал от себя эти мысли, подумав, что не место таким воспоминаниям накануне новой схватки, и вдобавок домыслил: «Вряд ли советская власть простит нам все наши грехи… как и мы не простили бы им, окажись мы наверху».

И еще его отвлекли внезапно ударившие на стороне красных пушки. Разрывы посыпались на позиции, над блиндажами и окопами полыхнуло пламенем, лопнула шрапнель недалеко в тылу. Отовсюду посыпались бешеные команды, полыхнуло первой паникой:

– Опередили, дьяволы! Первыми гороху сыпанули!

– Теперь не устоим, раз так хреново все начинается!

– Прекратить панику! По местам! По местам!

Лошади шарахались, всадники с трудом их удерживали, эскадрон расплывался, как ртутное пятно. Унтера и вахмистры сколачивали соединение заново, двигались к передовой.

Артналет длился не больше минуты, потом все стихло. Людей и лошадей удалось немного успокоить, снова выровнялись эскадронные ряды. Животные нервно вздрагивали, перебирали ногами, звенели сталью упряжь и снаряжение, скрипела кожа седел и уздечек.

Сквозь шум и топот многие услышали, как такая же канонада разразилась вдали, в направлении плацдарма. Среди кавалеристов поднялись негромкие переговоры:

– Вюртемберг на прорыв пошел.

– А может, это красные по нему кроют.

– Да, не определишь.

– Что ж делать: идти в наступ или стоять?

– Точно: заманивают нас красные.

– Замолчите все разом! Чай, начальство не глупее нас, разберется.

Скоро со стороны плацдарма поднялась и долетела сюда ружейная и пулеметная стрельба.

– Как быть, если атаку отменят? – едва слышно спросил Гаранин у ротмистра.

Тот не ответил, не обернул даже лица в сторону поручика. Было заметно, что и его этот вопрос чрезвычайно заботит. Нетерпеливое напряжение в рядах конницы нарастало, закипал в лошадиных мускулах боевой зуд, сама собой просилась на волю шашка и сталь жаждала крови.

За спиной эскадрона, из ближних тылов, ударила артиллерия, на позиции красных посыпались снаряды. Сабуров обернулся к Глебу:

– Теперь ждем сигнал – красную ракету.

Еще не отгремели в окопах красных последние сполохи взрывов – в небе засиял огненный хвост ручной кометы, запущенной в небо человеком. Урядники повели эскадрон через проделанные в окопах проходы. Загремели копыта о дощатые настилы, перекинутые над ходами сообщений, лошади взволнованно захрапели. Внизу мелькнули спирали проволочных заграждений с проделанными в них лазами, из свежей воронки пахнуло перегоревшим толом, болотной жижей, живым духом земли, порохом и разрытой могилой.

Эскадрон вытягивался в боевой порядок, по команде свистнула заждавшаяся, освобождаемая от ножен клинковая сталь. Скрипнули в досаде чьи-то зубы, в последний раз произнося то ли короткую молитву, то ли матерное ругательство. Канонада гремела вдали, по всей видимости, на просторах отрезанного плацдарма.

Пехота ушла вперед раньше, тихо, без выстрела и крика, и только теперь в пока невидимой, затянутой легким туманом и пороховой дымкой близости занялась дружная перестрелка и тут же стихла. На смену ей из тумана войны грянул яростью штыковой накал, посыпались дикие крики вперемешку с матом. По рядам эскадрона пролетела очередная воинская команда. Лошади понесли всадников в бой.

Сумерки таяли над полем битвы со стремительной легкостью. И все быстрее и быстрее летела конница.

Гаранин не отставал от ротмистра. Видел впереди себя его затылок, плечи, спину и круп его коня. Они вынеслись из тумана, перед ними открылась покинутая красными траншея с оставленным здесь на ночь и переколотым боевым охранением, затем мелькнули под брюхами у лошадей глубокие ходы сообщения, траверсы, пустые окопы. Пехота ушла вперед, эскадрон вскоре нагнал ее, беспрепятственно прошел сквозь неплотные ряды, вынесся на простор и… все еще не встретил врага.

Уже остались позади и многими были подмечены пустые, наверняка еще горячие, отстрелянные гильзы из трехдюймовок, рассыпанные по траве: здесь стояла батарея минуту назад и крыла из своих стволов по их позициям. Еще струился невидимый на скаку теплый пар от лошадиного навоза, еще не простыл след от колес, продавленный в траве, орудия красных только что были здесь.

Вот-вот должна была прозвучать команда на отход, ведь невозможно наступать, нестись лавой вслепую, и она несомненно бы прозвучала, если б не опередил ее громкий хор десятка пулеметов. И так уже сбавлявшая ход, терявшая разбег конница налетела на свинцовый ливень. На землю посыпались люди и кони: бешено вращали глазами, молотили воздух руками и копытами, извивались в полете и грызли траву в предсмертной агонии.

Судьба щадила Гаранина и на этот раз точно так же, как во время первого боя в его жизни. Он несся, как заговоренный, сквозь пулевой поток, и эскадрон был уже в полусотне саженей позади него. И как в первый раз, с него сорвало фуражку, а затем продырявило стелящуюся по воздуху полу френча. Этим пулевым ураганом или шальной пулей, а может, еще каким ветром в голову Гаранина задуло несвоевременную мысль: «А если это письмо Квиткова – не письмо вовсе, а пакет? Донесение! Его возьмут с меня, мертвого или живого (если я перейду-таки обратно к своим)! А там важные сведения, и наша сегодняшняя победа – это только передышка перед коварным планом белых. И не факт, что победа сегодня будет, может быть, враг в лице этой самой девки и болвана Квиткова нас уже перехитрил и это не я устроил им ловушку, а они нам. И если выживу я в этой переделке, то моя задача – вернуться к ней и вывести на чистую воду, добиться признания, а потом – уничтожить».

Это решение пронеслось у него в голове со скоростью выпущенной пули, и в тот же миг пуля пробуравила левую ногу Гаранина. Он развернул коня, превозмогая боль в ноге, дал шпоры скакуну. Тот помчался прочь от огня, не столько подгоняемый сталью шпор, сколько свистящими в воздухе свинцовыми шмелями. Через секунду коня задело, он стал сбавлять ход, но устоял на ногах, потом пошел боком, наконец взвился на дыбы, сделал на задних ногах еще два шага и на секунду завис. Гаранин понял, что падения не миновать, с трудом вытащил из стремени раненую ногу и вылетел из седла.

Когда он встал на ноги, то увидел уходившего иноходью скакуна, хоть и заметно хромающего.

– Проходимец! Симулянт! – вопил не своим голосом Гаранин и хромал вслед за конем.

Краем взгляда он ухватил, как в корчах сворачивался еж, попавший под слепое копыто, и рядом извивается узлами раненый уж, такой же случайный и беспомощный, как и его колючий охотник.

Пулеметный огонь со стороны красных стих. Гаранин мигом сообразил: «Сейчас пойдут в атаку! Может, даже в конную… если застанут меня здесь – уже к белым обратно не выберусь… Надо спешить!»

Мимо носились бесхозные, растерявшие седоков лошади, со сбитыми на сторону седлами, с обезумевшими от страха глазами. Гаранину и здесь повезло, он изловчился, поймал за узду нового скакуна, с трудом удержал его. Жеребец не мог устоять на месте, беспокойно прыгал, а у Гаранина не хватало ловкости поймать раненой ногой стремя. Наконец он толкнул ногами землю, подтянулся на руках и лег животом в седло. Конь, почуяв ношу, быстро понес его. Перед глазами Гаранина мелькала земля, изредка на ней попадались человеческие трупы, первое время он даже не мог понять, в какую сторону скачет. Превозмогая боль в ноге, он сел в седло, определил, где сторона белых, – еще мелькали в рыхлом тумане хвосты отступавших. Гаранин пустился за ними вслед, но перед этим в наступившем секундном затишье он успел различить топот сотен копыт, нараставший оттуда, где минуту назад строчили пулеметы, красная лавина вот-вот должна была хлынуть из морока.

Конь Гаранину попался знатный, он быстро настигал ушедшие вперед остатки разбитого эскадрона. Среди безликих, похожих один на другого всадников скакал Сабуров, подгонял опоздавших, ободрял их словом:

– Давайте, братцы! Наддай ходу!.. Красные уже на плечах висят!..

Позади и вправду нарастал топот красной конницы. Мозг Гаранина обдало воспаленным угаром: «Мы снова возвращаемся в стан врага. Этот стан вражеский только для меня, Сабуров еще не успел совершить предательства, а обо мне он знает слишком много. Такого свидетеля нельзя оставлять живым».

Он поравнялся с Сабуровым, успел увидеть глаза его, растерявшие весь свет и радость нового утра, направил ствол револьвера ему в лицо:

– Прости, Климентий…

После одиночного револьверного выстрела за спиной скакавшего Гаранина послышалось нарастающее «ура!», посыпалась разрозненная бестолковая стрельба на ходу. Навстречу ударило нестройным залпом – это засевшие в отбитых окопах солдаты приготовились встречать летевшую на них красную кавалерию. От этих пуль рухнуло несколько всадников, уцелевших под пулеметным дождем красных, остальные уже скакали над головами сидевших в траншеях бойцов, над их направленными в сторону врага штыками. Перепрыгнули окопы конь Гаранина и конь Сабурова с пустым седлом… Глеб заметил застрявший в его стремени пустой сапог. Гаранин не смирял стремительного бега, скакун его продолжал прыгать через окопы. За спиной вновь ударило ружейным залпом, долетел конский раненый визг.

Пальба стояла слева и справа от их участка, все еще проносились мимо всадники, и лошади без людей, и еще пешие кавалеристы, растерявшие в бою своих скакунов. Гаранин пересек нейтральную полосу, полчаса назад разделявшую позиции враждующих сторон, перемахнул колючие заграждения, ряды траншей и окопов и только здесь остановился. Он медленно и неуклюже спускался на землю, перед этим намотав повод на руку, понимая, что без лошади и в придачу с раненой ногой он беззащитен. Присев на бугорок, Гаранин медленно стащил наполненный кровью сапог, принялся перевязывать рану неистраченными остатками пакета, забранного у мертвого часового. К нему подскочил пехотный прапорщик из резерва, в бою сегодня пока не бывавший:

– Ну, как там, поручик?

– Худо дело… устроили нам трепку… – тяжело дыша, бросал Гаранин.

– Сгущаешь? – недоверчиво сощурился прапорщик.

– Сходи сам – попробуй, – мотал бинт вокруг голени Глеб.

Прапорщик вернулся к своим солдатам. Гаранин упрятал охвостье бинта за край повязки, закусил губу от боли. Он увидел свой пустой сапог на траве и ярко вспомнил сапог, застрявший в стремени Сабурова. Сильнее боли в ноге стучалась головная боль: «Ротмистр мог стать отличным воином на нашей стороне… Прощай, Лоренцо! Будь чист пред небом!.. Ты тоже доверился мне, как тот несчастный часовой».
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Солнце всходило во всю ширь. Утренний туман и пороховой дым рассеялись. Гаранин встал на ноги, снова не без труда взобрался в седло. Он поехал прочь от снующих фурманок и зарядных ящиков, маневрировавших взводов и рот, суетливо бегавших офицеров и рассыпавших приказы штабистов, прочь от битвы. Глеб скакал к городу и почти достиг его, но тут вспомнил про письмо Квиткова.

Гаранин свернул с дороги, остановился у знакомых ему двух деревьев и привязал к вербовой ветке добытого в бою коня. Он развернул согнутый вчетверо листок, открылись карандашные строки ровного почерка:

 
Глеб Сергеевич! За наше короткое знакомство Вы, я надеюсь, успели убедиться в моей преданности и знаете, как я к Вам отношусь. Я не виню Вас ни в чем. Это не Ваша вина, что Вы понравились ей, а не я. Но это и не может отменять моих чувств к Анне Дмитриевне.

 
Вымаранная строчка.

 
Я не мог воспринимать Вас как конкурента, ведь клялся в дружбе. Я с первых секунд заметил, как она смотрела на Вас, еще там, на именинах у этой немолодой дамы, и тут же пожалел, что совершил свое самоубийство, познакомив Вас с Анной Дмитриевной. И теперь, когда я, рискуя службой, отлучился из расположения и стал свидетелем…

 
Снова несколько зачеркнутых строк.

 
Я был этой ночью, Глеб Сергеевич, под ее окнами, я слышал вашу связь и готов поклясться, даже видел ее через закрашенные стекла! Я не буду скрывать, что теперь ненавижу Вас, Гаранин. Я не могу причинить Вам вред, так как клялся в дружбе. Но предательства Анны Дмитриевны я тоже не в силах пережить, а потому отправляюсь на верную смерть… И еще я успел заблаговременно отправить туда ее. Там, я надеюсь, мы обязательно с нею встретимся.

 
Гаранин безвольно опустил руку, выронив письмо: «Она была всего лишь женщиной… Я в двадцатый раз ошибся насчет нее. Она была не просто женщиной, а женщиной, которая меня любила… И этот бедный мальчик, испорченный жизненными обстоятельствами, впитавший жестокость через нашу взаимную злобу… Ведь он наверняка был таким же, как я, милым, улыбчивым мальчиком в матроске, ловил сачком бабочек и собирал открытки с английскими крейсерами. Неужели наше светлое будущее стоит этих смертей и искалеченных судеб?»

Гаранин вслепую нащупал письмо, еще раз пробежал его глазами: «А вдруг это его полночный бред? Нет, я сам слышал чьи-то шаги под окнами той комнаты, когда мы только начали целоваться. Еще раз, что он тут пишет: «Я успел заблаговременно отправить туда ее…» Куда – туда? Кого – ее? Мальчик был явно разбит и подавлен. А может, он все себе навыдумывал? И не покидал он расположения, и не был он у нас под окнами, а шарахался вместо него какой-то подвыпивший санитар. И она жива?.. Господи! Если это так – молю: только оставь ее живой, и я от всего откажусь! Не буду ни с теми, ни с этими, заберу ее, поселюсь где-нибудь в глуши. А если и там нас найдут и не будут давать покоя – уеду, эмигрирую, перейду пешком границу. Но буду, буду с ней счастлив».

Он отвязал узду от ветки, галопом тронул коня. Ему казалось, что провел он под деревом не так много времени, но окружавшая действительность спорила с ним. По дороге к городу ехали телеги и санитарные повозки, заваленные ранеными, шли хромцы в одиночку и толпами, опираясь на палки и стволы своих винтовок. Со стороны позиций летел нескончаемый грохот орудий, битва не затихала, а только набирала обороты.

Всего этого Гаранин почти не замечал, в голове его стучалось: «Не мог он, не мог! Не успел бы просто! Ну, услышал он, как мы с ней милуемся, наверняка распсиховался и двинулся обратно к окопам. Не было у него времени и сил ее выслеживать. А она пошла в другую комнату и вещи мне потом еще принесла. Он не мог, не успел бы!»

Противный голос внутри возражал: «Оставалась еще половина ночи. Ты медленно шел через город, крался возле лагеря, обсуждал свои делишки с Сабуровым. Квиткову хватило бы одной минуты – лишить бедную сестру милосердия жизни, точно так же, как тебе хватило времени на несчастного часового».

Суматоха быстро пронеслась от позиций до города, уже скакала она от двора к двору, от улицы к улице. Заполошная баба, гремя пустыми ведрами, бежала от колодца и что-то на ходу кричала. Другая торопливо снимала с веревки сохнувшее белье, перебрасывала его на оба плеча.

У госпитальных порогов Гаранин краем уха услышал сбивчивый спор двух врачей:

– Пока не ясны масштабы разгрома, то ли оставаться в городе и принимать раненых, то ли бежать и оставлять все.

– Я думаю, за поспешную эвакуацию нас отругают меньше, чем если мы с нею прозеваем.

– Если прозеваем, то и ругать будет некому, над нами тогда будет новое начальство – его величество большевик.

Гаранин ворвался в госпиталь, остановил первого попавшегося санитара:

– Кадомцеву видел? Она сменилась уже с ночного?

– Какая тут смена, ваше благородие! Не видишь, что ли, – полный бедлам!

Санитар отмахнулся, побежал дальше. Здесь творилось то же самое, что и на улицах – паника не щадила никого. Ходячие раненые заполнили коридоры, толкались и выли от растревоженных болячек, персонал метался, вынося во двор и укладывая документацию, медикаменты, белье, прочие вещи и инструменты.

Гаранина тоже вынесло потоком во двор: лошадиное ржание, скрип и треск фурманок, людские крики, ругань, гвалт. Глеб лихорадочно соображал: «Отыскать Осипа! Только он знает, где она: тут или ушла домой». В том, что Анна жива, Гаранин в эту минуту почти не сомневался, победный дух переломил в нем скептика.

Он тормошил всех попадавшихся ездовых, санитаров, сестер милосердия, от него снова отмахивались. Гаранину попался сухощавый доктор, с которым у него не заладились отношения. Старик прожег его глазами через толстые стекла пенсне:

– А, это вы, герой-любовник. Сам не знаю, кто где. Видите, что творится?

Гаранин стоял как убитый громом, в нем постепенно набирал силу противный голос прежнего скептика. Доктор разглядел свежую кровь на рукавах его френча:

– Вы снова утащили форму? Были на позициях? Снова ранены?

Гаранин внезапно осатанел, вцепился в докторский халат:

– Куда ты подевал ее, мерзкий старик?!

Окружающие налетели со всех сторон, оторвали Гаранина от доктора, кто-то из ездовых даже приложил его кулаком по носу. Другие отговаривали смутьянов от расправы с Гараниным:

– Будьте сдержанней, поручик только с позиций, наверняка контужен вдобавок.

Гаранина грубо оттолкнули, он развернулся лицом к каштану и тут заметил под его кроной Осипа. Ездовой сидел, опершись плечом на ствол дерева, спина его была согнута, он трясся в рыданиях.

Ноги в коленях у Глеба подломились. Он и так хромал до этого, а теперь шел к каштану бесконечно долго, словно боясь увидеть наконец то, о чем и так понял. В голове его, пока он шел, впервые за несколько лет не было ни одной мысли. Все улетучилось – и стратегии, и планы, и проклятия.

Она лежала на спине, руки вытянулись вдоль боков, такою, как кладут покойников в гроб. Голова ее была слегка запрокинута, и подбородок задран вверх, глаза закрыты, губы стянуты в суровую нитку. На шее четко вырисовывались бледные следы от сильных мужских пальцев. Гаранин опустился на здоровое колено, вытянул больную ногу и неуклюже опустился рядом с мертвым телом. Вернулись мысли: «Мы одновременно с ним… с этим поручиком… как там его фамилия? Квитков? Цветков? Мы с ним одновременно злодейство совершали. Он свою жертву душил, а я свою».

Осип поднял на него глаза:

– Что ж ты, вашбродь? Не уберег…

– Виноват я перед тобой, Осип. И перед нею виноват, – не своим голосом произнес Гаранин.

– Кто ж ее? Не знаешь?

– Знаю. Покойник один. Если еще не убит, так будет.

В госпитальный двор галопом влетело несколько всадников, тут же полетели тревожные возгласы:

– Поручик Гаранин! Кто-нибудь видел поручика с такой фамилией? Кто-то знает, где найти Гаранина?

Глеб слышал эти крики, но не поднимал головы. Как из тумана, до него донесся чей-то знакомый голос:

– Я знаю Гаранина, видел его минуту назад, он нападал на доктора.

Другой голос, властный, привыкший отдавать приказания и тоже знакомый Гаранину, распорядился:

– Отыскать доктора!

Вскоре под каштаном столпилась уйма людей, все напирали, толкали Гаранина, потом подняли его и поставили на ноги. Глеб узнал среди запыленных всадников, так и не вылезших из седел, полковника Новоселова, остальных видел впервые. В толпе стоял сухощавый доктор, раненый офицер, пестовавший выпавшего из гнезда птенчика, и другие солдаты из больных и раненых.

Новоселов указал на него холеной рукой с ровно подстриженными ногтями:

– Это поручик Гаранин?

Первым отозвался офицер, вскармливавший птенца:

– Да, это мой сосед по палате, и он назывался этим именем и званием, господин полковник.

Новоселов позвал доктора и спросил конкретно у него:

– Этот человек поручик Гаранин?

– Да, господин полковник, именно под такими документами он прибыл в наш госпиталь и записан в регистрационной книге больных.

Теперь Новоселов обернулся к сопровождавшим его, запыленным всадникам:

– Вам знаком этот человек, господа?

– Нет, господин полковник. Мы впервые видим этого человека.

– Поручик Гаранин, – прогремел полковник судейским голосом, – эти люди, что стоят перед вами, сегодня утром прорвались с плацдарма. Это все, что удалось спасти от корпуса Вюртемберга. Того самого корпуса, что мы надеялись вызволить из окружения. По вашей воле и милости, так называемый поручик Гаранин, уничтожен не только зажатый в тиски корпус, но пострадала и наша армия, подставившая лоб под удар! Вы обвиняетесь в шпионстве и лжесвидетельстве. По законам военного времени вы приговорены к казни через повешение.

Вперед выехал один из всадников, прорвавшихся с плацдарма:

– Да какие могут быть приговоры!? Повесить собаку, и дело с концом!

Загалдели все кругом:

– В петлю красную сволочь!

– Вздернуть бандита!

– Подвесить! Пусть попляшет с конопляной теткой на шее!

Раненый офицер, бывший сосед Гаранина, выдернул из пижамных штанов шнурок, придерживая их руками, чтоб они не свалились, и размахивая штрипкой, вопил:

– Последнего хлястика ради пользы дела не пожалею!

Один из всадников уже достал сыромятный ремень, соорудил петлю, быстро захлестнул ее на горле покорного Гаранина. В голове поручика, словно лестничные ступеньки, гнездились одна на одну мысли: «Все напрасно, все зазря… Мальчик-часовой, ротмистр Сабуров, могший стать отличным красным командиром, невинная женщина, и даже поручик Квитков, погибший из отчаяния и утащивший за собой на тот свет свою жертву… Все вы, уложенные на одну чашу весов, не пересилите этой победы. А раз так, то и жизни моей не стоит жалеть».

Перекинутый умелой рукой длинный конец ремня обвил каштановую ветку, Гаранина с петлей на шее приподняли за ноги и опустили в седло. Он в последний раз поглядел на сновавших вокруг людей. Они суетливо толпились, лопотали неугомонными языками, спорили, толкались. Где-то рядом, затерянная между копытами и ногами, лежала безжизненная сестра милосердия, сидел подле нее убитый горем ездовой.

Витой хвост плетки жиганул по крупу лошади, державшей на своей спине тело Гаранина. Он почувствовал, как ноги его и вся нижняя половина туловища потеряли опору, качнулись в воздухе. И еще он успел ощутить дрожь каштана, не способного удержать на своей ветке маленькое человеческое тело и его тяжелую ношу с горечью.

Прежде чем в глазах Гаранина повисла темень, а уши заволокло ватой, он видел, как внезапно исказились нахлынувшим страхом лица казнивших его людей, и на улицах города, совсем рядом с госпиталем, раздалась беспорядочная стрельба…

…Гаранин сидел с распяленным от боли взором, судорожно кашлял, раскачивался, как маятник. На горле его болтался косо срезанный обрывок сыромятного ремня. В середине двора покорным, запуганным стадом сгрудились не успевшие разбежаться раненые и госпитальный персонал, следов Новоселова и его всадников нигде не наблюдалось. Окружившие толпу санитаров и ездовых конники, еще не остывшие от горячки боя, гарцевали вокруг своих пленных, замахивались на них оружием, кричали.

Совсем рядом, в каких-то полутора метрах от него лежала сестра милосердия, неподвижно сидел Осип, словно сцена казни никак его не затронула. Неподалеку переговаривались двое:

– Гляжу – болтается в петле. Ага, думаю, если они его вздернули, знать, для нас он будет полезный и чего-то такого выдаст.

– Ну, где там Маслаченко со своей водой?

Со стороны госпитального черного входа неуклюже надвигались тяжелые шаги. Голову Гаранина окатил поток воды, в лицо отдельно прилетела пара пригоршней. Глеб почувствовал у губ железный край ведра и услышал над головой голос:

– Хлебни трошки, смочи глотку, глядишь, и кашель бить перестанет.

Гаранин попытался напиться, сдавленное горло не хотело пропускать влагу. Он прополоскал рот, выплюнул горькую слюну себе на френч. Двое, что переговаривались в стороне, теперь стояли рядом, слегка нагнувшись к нему:

– Ты чьих будешь?

– Ты не из наших ли? Я, кажись, тебя раньше видел.

Гаранин уныло и безучастно помотал головой:

– Я и сам не знаю, чей я теперь.

Голос свой он сам не узнал.

– Надо бы Казаченке про него доложить, – предложил один из красных всадников.

– Точно, тут без начальства не разберешься.

Стихала постепенно ругань, летавшая у толпы плененных санитаров, ездовых и раненых.
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В зарешеченном окне мелькнула стая ласточек, пронеслась вдоль каменного двора, роняя на пути свои птичьи голоса, взвилась над тюремным замком и умчалась ввысь.

Гаранин вторые сутки сидел неподвижно, уставившись в стену напротив себя. Ему торопливо объяснили, что временно берут под стражу до выяснения обстоятельств, но он не воспринимал эти слова, не замечал окружавших его стен, не слышал рассыпанных над каменным узилищем птичьих голосов. На столе в его камере стояла непочатая миска жидкой каши и лежал нетронутый ломоть хлеба. Он осунулся, лицо покрылось щетиной и значительно похудело, сквозь кожу проглянули костистые скулы. На плечах висел все тот же испачканный кровью и грязью белогвардейский френч. Один раз к нему привели фельдшера для обработки ран, и тот успел шепнуть:

– Товарищ Розенфельд велел передать, что он в курсе и делает что может.

Сам Розенфельд появился под вечер второго дня. Зайдя в камеру, он сел напротив, как раз в ту точку, куда упирался ничего не видевший взгляд Гаранина, сурово заговорил:

– Дела неважнецкие, выручить тебя будет крайне сложно. Товарищи предъявили гору обвинений: заподозрен в двойной игре – было задание только по доставлению пакета, а ты стал своевольничать, импровизировать, наверняка засветился и все выдал. Есть подозрение, что повешение твое – чистая постановка. На самом деле тебя перевербовали и специально оставили у нас для подрывной работы. Я им пытался доказать, что ты с первых дней советской власти в ЧК, рука об руку с нами. Ничего не помогает. Говорят: «Еще и не таких “преданных” на чистую воду выводили». Что ж ты молчишь? Неужели нечего тебе сказать.

Гаранин разомкнул слипшиеся от долгого молчания губы:

– А что говорить? Они правы… Для работы я уже не годный, перегорел… А раз так – то в топку израсходованный материал, нечего без дела в тылу ошиваться.

– Брось, не ерунди. И перестань хоронить себя раньше времени.

Гаранин на все уговоры оставался безучастным, на расспросы Розенфельда отвечал вяло, односложно, подробностей от него нельзя было добиться. Уходя, Розенфельд произнес между прочим:

– А ведь белых мы гоним. До сих пор гоним, никак не можем остановиться. И в этом твоя заслуга, уж от факта не отвертишься.

На следующий день к Гаранину снова пришел фельдшер, а с ним двое санитаров с носилками. Его отнесли в мягкие дрожки, на них перевезли в знакомый ему госпиталь. Фельдшер шептал украдкой по дороге:

– Что тут было. Прилетал на черном моторе какой-то главный чекист, махнул своим черным крылом, и все завертелось. Оправдан ты, вчистую дела твои выправились, парень.

До слуха Гаранина долетали эти слова, оседали в его сознании, но ничего там не изменяли, не воскрешали его воли к жизни. Он оставался молчаливым, ничего не видящим и не слышащим. Его поместили в светлой индивидуальной палате, без всяких соседей. Он по-прежнему ничего не ел, за день едва выпивал стакан чая. Санитарка принесла ему полевых цветов, и он, увидев их, затрясся в горьком рыдании. Вазу с цветами мигом унесли.

Прошел еще день или два, Гаранин не считал, и черные кожаные одежды демона революции живьем заскрипели в гулких госпитальных коридорах. Он вошел в палату к Гаранину, взяв выкрашенный в белое стул, присел рядом с постелью, бодро осведомился:

– Как идет выздоровление, товарищ Гаранин?

Глеб немного ожил с его появлением, но сил в нем прибавило ровно настолько, чтобы отвечать на вопросы:

– Мне значительно лучше, Феликс Эдмундович.

– Ну… разве так отвечают победители?

Предводитель выжидательно смотрел на него, выискивая нарождавшийся интерес к жизни. Снова ввернул дозу бодрости:

– Я приехал поздравить вас, товарищ Гаранин. Задание вами успешно выполнено, и позвольте наградить вас…

Он приподнялся, полез в карман галифе за подарком, но слабый голос Гаранина заставил замереть его руку:

– А цена? Какова цена этого всего?

Железный Феликс вытащил из кармана пустую руку, снова присел на стул, убрал из голоса бодренькие нотки:

– Мне казалось, что вы, товарищ Гаранин, способны заплатить любую цену и для вас эти человеколюбивые штучки давно позади.

– И мне казалось… А теперь я не знаю, как найти в себе силы, Феликс Эдмундович? Ведь я абсолютно непригоден для работы.

Железный человек сузил свои стальные глаза, заговорил вдруг простым, мужицким языком, совсем не лепившимся к его внешности:

– Гаранин, ты видел когда-нибудь весенний пал? Я расскажу тебе. Когда по осени сверх выкошенных трав вылезает бурьян и прочая выворотень-трава, к весне она забивает место, заслоняет солнце для плодородной луговины. И вот если после схода снегов не зажечь весь этот сорняк, то останешься без травы, без скотины, без потомства, без жизни! – яростно зажимал он свои тонкие длинные пальцы. – Вот для чего я взялся вычистить под корень весь этот сор. Именно это и помогает мне в работе, да и вообще пережить каждый день.

Гаранин смотрел ему в глаза, пытался отыскать в его речах и взгляде что-то возрождаемое для себя… и не мог. Облизнув сухие губы, он спросил:

– Но как я могу жить после этих смертей? Как носит меня земля и не уходит из-под ног?

– А здесь всего лишь один секрет, – едва заметно улыбнулся демон революции. – Знаешь, что на самом деле означает «ЧК»?

И выждав короткую паузу, с той же улыбкой вымолвил:

– Сокращение от слова «человек».

Во взгляде Гаранина мелькнула шокирующая догадка, открылся неведомый секрет. Зрачки его лихорадочно забегали, несколько раз нервно шевельнулся под кожей кадык:

– Это ведь не аббревиатура, верно? Это такой урезанный, с укороченным сознанием, ловкий и умелый – гомункулус. Лишь наполовину человек, а в другой его половине – безупречная машина, способная выполнить любой приказ. И что же мне, быть на стороне вот этих полулюдей?

Улыбка, с которой железный человек говорил свою предыдущую фразу, не сходила с его облика:

– Ничего не поделаешь. Надо готовить себя к новым битвам и испытаниям. Ведь то, что происходит здесь, на российских полях, только прелюдия к главной битве. Вот увидишь, Гаранин. И дело тут не только в противостоянии большевизма с капитализмом, будут и другие течения: униженная Германия наверняка родит монстра пострашнее нашего большевизма, а уж в глазах Европы сложно придумать что-то более ужасное, но поверь – и она содрогнется, и встанет на нашу сторону, а точнее под наше крыло, вместе со своими Керзонами и Чемберленами. А если мы себя не будем перестраивать для грядущих смертельных схваток – какими мы встретим их? Беззубыми, безвольными, размякшими в благоденствии и неге римлянами. Вот кем будем мы, если не воспитаем в себе гомункулуса.

Гаранин приподнялся на койке, не чуя боли, оперся на пораненную в конной схватке с чекистами руку. В глазах его метался огонь новых откровений, смыслов и колоссального сомнения. Железный человек долго следил за этим брожением во взгляде Гаранина, потом выложил на прикроватную тумбочку подарок в жестяном футляре, легонько потрепал его за плечо и без всякого стального оттенка в голосе сказал:

– Выздоравливай, Гаранин. Нам без тебя не справиться.

Он покинул палату, а Глеб все не мог выветрить из памяти его слова. Только спустя время он наконец почувствовал боль в раненой руке, застонав, откинулся на подушку и подумал: «С этой раны все и начиналось… Знать бы, чем это закончится… И что тогда? Если бы знать, что тогда? Бросил бы? Отвернул? Не согласился?»

За окном, во дворе госпиталя, гремел голос оратора:

– Скоро мы омоем запыленные бока своих лошадей в Черном море, вытрем от крови клинки сабель и навсегда упрячем их в ножны!

Гаранин закрыл глаза и через минуту забылся глубоким, темным сном.
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Прошло несколько недель, раны Гаранина поджили, он стал передвигаться без костылей, опираясь лишь на выструганную из каштановой ветки палку. В одно утро он попросил выдать ему всю полагающуюся форму, заявил, что хочет сходить кое-куда, просил отпустить с ним ездового Осипа. Госпитальное начальство ему не возражало, выполнило все его просьбы, обмундированием обеспечило, а к ездовому выдало еще кобылу и фурманку.

Гаранин присел на край фурманки, ездовой молча тронул кобылу.

– Знаешь, куда едем, Осип? – негромко спросил Глеб.

– Должно быть, к ней, проведать, – отозвался ездовой ровным голосом.

Свернули с главной улицы, приближались окраины с немощеными дорогами. Ночью прошел сильный дождь, кованые колеса фурманки разбрызгивали лужи и наматывали слоями вязкую грязь. На сухих, покрытых жухлой травой местах резвились дети, бушевали в казаков-разбойников, примешивая к старой игре рожденные новой эпохой присказки:

– Я тебе покажу, морда буржуйская!

– Атакуй его! С фланга заходи, Буденный!

– Мне надоело всю дорогу за беляков играть. Когда я буду в команде Щорса?

Шуршала грязь, размазанная между боками фурманки и колесными ободьями. Ездовой и его пассажир все время молчали. Показались высокие шпили старых елей, беспорядочно рассаженных по городскому кладбищу. Кобылу остановили у обветшалых выездных ворот.

Гаранин медленно спустился на землю. Осип заговорил:

– Как зайдешь – к дальнему углу забирай, влево. Там много свежих могилок. Есть и наша общая – братская, и такая же беляцкая. А есть и отдельные, возим из госпиталя иногда, подхораниваем. Но ее могилку не спутаешь: на ней крест резной, под темный лак сделанный, еще довоенной работы, самый дорогой я в церкви затребовал.

Глеб, опираясь на палку, медленно побрел средь могил. Плыли по бокам от него кресты: чугунные, крашенные в мрачные цвета и давнишние, покрытые ржавой шелухой; ветхие, покренившиеся деревянные, серые, выцветшие на дождях и ветрах, выдубленные зноем и морозами. Вырастали из земли кованые решетки оград, кирпичные стены надгробных склепов, каменные фигурки застывших ангелов с вечной скорбью на лицах.

Дальний угол кладбища приближался, мелькала среди темной зелени еловых веток нетронутой свежестью рыжая земля. Гаранин сразу нашел нужный ему, блестевший красотой резного дерева крест. Убогого человека рядом с этим крестом он поначалу не заметил.

Дождь прибил комья могильной глины, заровнял все шероховатости, и из этого цельнолитого бугра рука неведомого мастера вывела женскую скульптуру. Над могилой, сразу пониже креста, глядела на Гаранина высеченная из глины сестра милосердия. Она была такою же чистой и девственной, какой он привык видеть ее на полотне с русалкой и на стенке армейского вагона. Глиняные волосы широкой волной облегали могильный холм, стелились по нему, рука лежала на голом бедре, а вторая была подложена за голову. На твердом глиняном животе было прорезано крохотное углубление пуповины.

Рядом с крестом стоял человек в драной одежде, с ног до головы перепачканный рыжей могильной глиной. В руках его были аккуратная лопаточка и узкий нож, похожий на ланцет, лицо одето в спокойную печаль.

Подбородок у Гаранина жалко затрясся, внезапно для самого себя, он закричал на неведомого «скульптора»:

– Ты чего наделал? Зачем это? Ты знаешь, кто здесь лежит?

«Скульптор» поднял на него печальные глаза, заблеял противным голосом:

– Тут ле-е-ебедь белая, ду-у-ушка невинная загинула. Я ее зна-а-аю, она меня спасла-а-а.

– Откуда ты ее можешь знать, паскуда?! – накинулся рассвирепевший Гаранин на него с кулаками.

Несчастный «скульптор» завизжал, выронил свои инструменты и повалился на спину, закрываясь руками. Гаранин упал на него сверху, слепо молотил руками по кричащему телу. Сквозь его крики до сознания Гаранина долетели еще чьи-то грубые, женские крики, потом он услышал, как охаживают ему спину деревянной палкой, и обернулся, оторвавшись от «скульптора». Над ним стояла баба, замотанная в черный скорбный платок, еще не старая, но уже и не молодая. Замахнувшись на Гаранина его оброненной каштановой тростью, угрожающе предупредила:

– Только тронь его – приколочу.

Гаранин медленно поднялся, почуял, к своему удивлению, что снова способен наполняться гневной силой, страшной ненавистью и неравнодушием.

Баба заметила его хромоту, вернула палку, мягким голосом стала толковать:

– Это Афонька – божий человек. Не ругайся на него, солдатик.

– Он сумасшедший? – стал догадываться Гаранин.

«Скульптор» все еще повизгивал, кудахтал не удалившимся до конца страхом, собирал в траве свои растерянные инструменты.

– Война его таким выплюнула, – ласково пояснила баба, – забрала у него разум. Говорили, он неделю ранетый в яме лежал, от врага хоронился, а с ним еще сестра мласёрдная. Как там у них получилось, то ли она дитя схоронила и в сестры пошла, то ли так ей Бог послал, а кормила она всю неделю его своим молоком. Тем он и жив остался… А она иссохла, померла…

Гаранин внимательно посмотрел на умалишенного, тот отыскал свою пропажу, заметно обрадовался, больше не скулил и, кажется, совсем не слышал рассказанной про него истории.

– Ты вдова? – спросил Гаранин, переведя взгляд на бабу.

– Вдовая-то я давно, – по-простому ответила она. – Сыночка приходила проведать, он у меня совсем малый был… Белая власть его мобилизовала, забрили в солдатики, а вернули мне мертвенького.

Они сели рядком на сырую, не просохшую после дождя землю. Божий человек счищал ланцетом налипшую на одежду глину, бормотал про себя невнятное. Баба в черном платке плавно затянула напев:

Можно познати по веселику,
Что не родная мати,
Пива не пьяна, мед не солодок,
И горилка не горька.
Горилка не горька, скрипка не звонка,
Да веселье не весело.
Кого мы наймем, кого мы пошлем,
Да за родныя мати.



Песня летела над могилами, крестами, склепами, кладбищем. На городских окраинах кричали радостно мальчишки:

– Вперед, Буденный! За власть Советов!

– С нами крестная сила! Бей большевистскую сволочь!

Гаранин чувствовал, как накипают его руки и ноги силой, затягиваются в них растревоженные раны, оставляя глубокие шрамы и мелкий неприятный зуд.

Дул неспокойный ветер, роняли еловые ветки свои отмершие иглы. Они сыпались и скользили по вылепленным из глины бокам, по гладким бедрам, застревали в волнах глиняных волос. Плясал по лаковому кресту блеклый «зайчик», рожденный закатным солнцем.

Июнь – август 2022



notes

Примечания 



1 


Устойчивое выражение Гражданской войны, означающее расстрел или иную форму казни.


2 


Речь идет о Второй Балканской войне, когда румыны отвоевали у болгар часть Добруджи.


3 


Открывай быстрее, иначе через дверь выстрелю (суржик).
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